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ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ЕВАНГЕЛИНЫ КОМНИН


    О детстве Евангелины Комнин, прижитой ее отцом , императором Византии Мануилом Комнином, не то от какой-то сарацинской принцессы, не то от какой-то  знатной византийки, не то вообще от служанки, как говорили злые языки, известно только то, что воспитывалась она в монастыре, кода ее сплавил отец сразу после того, как ее нашли, подкинутой ко дворцу с запиской соответствующего содержания и, говорят, с какими-то царскими украшениями. Драгоценности, видно, были в свое время подарены Комнином (большим бабником) матери ребенка. Девочку крестили и воспитали в святой обители под присмотром  благочестивой сестры Марии, слывшей святой. Сестра Мария учила девочку лечить травами, а также, женщина чрезвычайно образованная,  не позволяла и Евангелине пренебрегать познаниями в науках и языках.


   По достижении шестнадцати лет Евангелина была представлена ко двору отца. Мануил Комнин, к тому времени женатый и имевший одну постоянную фаворитку, поначалу обратил на Евангелину пристальное внимание, но вовсе не то, какое полагалось бы отцу.  Оправданием ему может служить то обстоятельство, что он не особо верил в верность женщин и не полагал себя единственным кандидатом на роль отца Евангелины. Тем более, что Евангелина не обнаруживала с Мануилом ни малейшего сходства ни в чертах лица, ни в чертах характера. Однако была миловидна и, видом походя на мать, пробудила в Комнине, весьма некстати, воспоминания юности. Евангелина была дитя, и благосклонность отца воспринимала как исключительно родительскую. Дело кончилось бы плохо, кабы не другая беда. Императрица, женщина властная, дала мужу понять, что не потерпит около себя еще одну соперницу. До сих пор она всячески выражала сомнение в наличии родственных уз между Мануилом и Евангелиной, но теперь забила тревогу, обвиняя Мануила в намерении свершить кровосмешение. То же мнение выразила и любовница Комнина, и император, зная характер своих женщин и будучи человеком благоразумным, хотя и развратным,  резко охладел к дочери, причину чего она никак понять не могла. Оставалось только пенять на себе и в себе искать причину внезапной немилости, что она и делала, по натуре склонная к самообвинениям и угрызениям совести.  Чувствуя себя теперь вдвойне сиротой, она не знала, куда деваться. Мануил держал ее все-таки при дворе, чтобы при случае с выгодой выдать замуж, а императрица норовила упечь девочку в монастырь. Евангелина не знала ни о тех, ни о других замыслах. Ее привлекало все, что связано было с душой человека, и после монастыря она вдруг увлеклась театром. В голове ее не умещалось, почему искусство мима считается зазорным. Она писала для придворного театра пьесы благочестивого содержания (одна из них сохранилась: «Действие о двух крестоносцах, отдавших души на подержание» ) и сама лицедействовала,  чем навлекла неудовольствие наставницы своей Марии и нарекания патриарха Константинополя. Но даже под угрозой опалы церкви Евангелина не желала расстаться с театром, ибо не видела себе иного поприща, на котором могла бы оказывать благое влияние на души людей. Из дел милосердия ей было доступно только целительство, поскольку она стеснялась раздавать обильно деньги, которые брала у отца, хотя и знала, что эти деньги у народа же и взяты. Наконец Комнин пригрозил Евангелине, что прогонит театр со двора, если она будет продолжать в нем участвовать, и девушке пришлось отказаться от любимого дела. Товарищи ее предлагали ей написать памфлет на Комнина-двоеженца, но Евангелина отвергла это предложение из нежелания высмеивать Комнина, чей грех принимала болезненно, будто собственный,   и из боязни за судьбу театра. Однако дерзкая эта идея — ибо интеллектуальная дерзость уживалась в Евангелине с душевной кротостью — захватила ее: и немало часов она провела в прогулках, в течение которых обдумывала сюжет, которому никогда не суждено было запечатлеться, и прерывала молчание взрывами хохота, отчего прослыла среди византийцев едва ли не безумной. Поозорничать ей хотелось чрезвычайно, но как это сделать, никого не обидев и не согрешив, она не знала, так что творческой потребности приходилось идти на компромисс с требованиями совести, и Евангелина всякий раз, когда на нее накатывали приступы карнавальной одержимости, уходила помечтать за пределы города. Там она собирала лечебные травы, сочиняла эпиграммы, пародии  и памфлеты и хохотала в свое удовольствие.








ДОСТОИНСТВА И ПОРОКИ ЕВАНГЕЛИНЫ КОМНИН


   По глубокому убеждению Евангелины (с детства приобщившейся к основам греческой диалектики), ни одно явление в мире нельзя толковать однозначно хорошо или однозначно дурно. Всякая вещь не лишена доли благости и доли скверны. Именно исходя из этого убеждения мы — если воздаем каждому по вере его — не можем найти в Евангелине Комнин ни одного достоинства, которое в то же время не было бы недостатком. 


  Исходя из вышеприведенного тезиса, Евангелина питала свое маловерие, которое при неглубоком взгляде можно истолковать как смирение. Не будучи уверена в путях Божиих, она не могла ни один из предлагаемых ей на выбор поступков выбрать с чистым сердцем, полагая его как единственно верный и угодный Богу, и отравляла сомнением и колебанием любой свой шаг. Таким образом сказывалась в ней гордыня человеческого разумения, не желающего отречься от себя и целиком ввериться Господу. К примеру, веруя в чудеса Божии и видя их воочию, Евангелина боялась лишний раз прибегнуть к чуду, когда дело касалось ее лично, попросить Бога о помощи, потревожить его ради  себя или дел, ей небезразличных. Страх искушать Господа был в данном случае застенчивостью, робостью, неуверенностью, а следовательно — гордыней, ибо робеет и смущается перед Богом лишь тот, кто слишком чувствует свою индивидуальность, слишком отделяет себя от Бога и настаивает на своем отъединении. Истинно верующий мыслит себя лишь частью Бога и орудием Его, а потому не колеблется прибегать к милости Божией, не боится впасть в суеверие и не тщится разумом своим объяснить Божью волю. Евангелина же принадлежала к тем гордым людям, которые, раз получив отказ, боятся просить вновь и дозируют каждое свое обращение к вниманию человека или Бога. Из-за того, что Евангелина не умела просить помощи, поддержки, совета и сострадания  и все стремилась сделать сама, вышло много бед.


   Ранимость и чувствительность, которую часто воспринимают как признак душевной тонкости и нежности нрава, являются на деле верными признаками самолюбия и амбициозности, ибо только тот восприимчив к ударам внешнего мира, кто слишком отделен от него. Отделение порождает недоверие и страх. Только абсолютное доверие защищает полностью, ибо слияние с врагом ведет к отсутствию вражды.


   Итак, Евангелина была недоверчива, но недоверчива не к сознательным намерениям людей, а к их подспудным, им самим неизвестным мотивам. Она была недоверчива к самой природе человека, считая ее слабой и греховной, хотя чрезвычайно этого стыдилась. Когда человек перед самой самим  притворялся и лгал самому себе, что любит, она точно могла сказать, что любви в нем нет, а есть тщеславие и, быть может, тоска по истинному чувству. Когда ей лгали, она сердцем чувствовала ложь. Но обмануть ее прямо и непосредственно было чрезвычайно легко. Ибо совесть тут же заглушала голос интуиции, запрещая думать о человеке дурно. Ей было невыносимо трудно и больно предположить в человеке примитивные мотивы вроде зависти, ревности, мелкого властолюбия и тщеславия. А в то, что ей самой можно завидовать, ее саму — ревновать, в это она никогда бы не поверила по причине того же глубокого неверия в себя. Она позволяла себя обманывать по этическим мотивам и еще потому, что пострадавший искупает первородный грех. То есть здесь опять играли роль маловерие и эгоизм. Евангелине слишком трудно было бы принять людей такими, как они есть, и она предпочитала обманываться на счет ближних, а инстинкт жертвы говорил ей, что если уж ближний согрешил против нее, лучше подставить щеку, чтобы не быть виноватой самой. В этом были маловерие и корысть Евангелины. Любовь Евангелины к людям и чрезмерная доверчивость, таким образом, имели свою оборотную сторону. Прежде всего ее жертвенная позиция была способом выиграть, победить морально, выйти чистой из грязных игр. Так она потакала чужому греху и провоцировала грех. К тому же она любила людей любовью болезненной, ибо недолюбливала себя и не доверяла себе. И потому старалась выплатить некий долг ближним, чтобы заслужить их любовь и любовь Божию, и так быть утвержденной через эту любовь Другого к ней в Жизни Вечной. Возможно, это произошло оттого, что она, как случайная, ненужная вещь, была подкинута матерью, которую никогда не видела, отцу, которому была безразлична, и потому не особо  верила в свое право существовать и в сам факт своего существования. Она чувствовала себя везде случайной, а хотела быть необходимой. Стремление заслужить право на бытие делало ее даже несколько самолюбивой, что является уже худшим проявлением гордости.


   Интересным следствием той же наивности и доверчивости являлась в Евангелине временами приступавшая подозрительность. Зная за собой принципиальное нежелание видеть иногда правду, Евангелина компенсировала это внезапными приступами агрессивной недоверчивости. При чем подозревать Евангелина начинала вовсе не там, где нужно, и меры предосторожности принимала попусту. Точно также она позволяла собой манипулировать кому угодно совершенно безропотно, чтобы внезапно на ровном месте взбунтоваться и излить свой гнев на первого, кто окажется слишком честен, чтобы скрыть свое намерение использовать ее в качестве орудия.


   Что до пресловутой сострадательности Евангелины Комнин, то ее альтруистические порывы мало того, что имели эгоистическую основу (поиск утверждения себя в служении ближнему), но и вели, будучи принципиально не рассчитанными на истинную пользу для объекта жертвы, а только на жертвенное самоутверждение, к последствиям, порой драматичным для других, что и будет показано в истории ее жизни.


   Кротость характера Евангелины даже если и имела место, то весьма и весьма урывками. Ибо сия дева частенько вставала на дыбы. Со злодеями вроде королевы Мелизанды или эмира Дамаска ее нрав, конечно, сравнивать выгодно, но только достаточно ли это сравнение для того, кто ищет в образе Евангелины примера истинной праведности? К чести Евангелины следует сказать одно: она в себе этой праведности никак не находила, а под конец научилась и не искать. Впрочем, и это можно, если кому угодно,  истолковать не в ее пользу: как отказ от самосовершенствования.


  Что касается злодеев, то Евангелина белой завистью им завидовала не только потому, что те умели смиренно принимать себя такими, как есть, не надрываясь в поисках мученического венца и светлого нимба, но и потому, что были во многом искреннее и честнее, позволяя вырваться на волю самому темному и хаотичному, самому жестокому, что есть в душе человека. И при этом вовсе не выглядели чудовищами. Столкнувшись с этим феноменом, Евангелина поняла, что не  так страшен черт, как его малюют, и душа человека — вовсе не такие бездны, если позволить себе свободно в них падать. Этой-то свободе и завидовала Евангелина, закованная в свою добродетельность, как в цепи. Ей не удавалось познать себя до конца, до дна, поэтому дно казалось ей головокружительно, бесконечно удаленным, и ужас при мысли о своей греховности был порой близок к отчаянию.


    Известен один эпизод из жизни отроковицы Евангелины, характеризующий ее натуру со стороны весьма неожиданной для всех, кто знаком только с итогом ее земного пути.


  Однажды проездом остановился в Константинополе некий французский рыцарь по имени Джауфре Рюдель, бывший сеньором Блайи, муж знатный,  весьма любезный и куртуазный, исполненный благородства и всяческих светских познаний. Он стремился достигнуть Триполи, ибо пленила его сердце графиня Триполитанская, которую он никогда не видал, но коию провозгласил своей Дамой. Это обстоятельство не препятствовало, однако, сему франку быть куртуазнейшим кавалером. Прогуливаясь как-то в окрестностях Константинополя без своего верного оруженосца, он приметил юную горожанку, собирающую цветы и травы по склонам холма в полном одиночестве. Рюдель нашел девицу весьма достойной внимания, особенно в виду той опасности, которая может грозить юной особе, буде она бродит без охраны. Он предложил Евангелине свое общество и стал развлекать ее разговорами. Удивило его то обстоятельство, что византийка, будучи, как видно,  благородного происхождения (уточнять, с кем имеет дело, рыцарь счел бестактным, поскольку принцесса назвала лишь имя, данное при  крещении), с жаром говорила о театре и себя именовала актрисой. Евангелину, в свою очередь, подивило то, что рыцарь, будучи сам женат, отправился отдавать свое сердце замужней же даме. Но, будучи начитанной в том числе и европейских романов, скрыла свое варварское удивление и девичье смущение столь пикантным обстоятельством.  Джауфре Рюдель же, помогая девушке собирать травы, развил свою точку зрения на современную поэзию, прекрасно читал собственные стихи, сложенные в честь графини Триполитанской, так что Евангелина заслушалась, а под конец стал превозносить куртуазность, изысканность и утонченность французского дворянства и выражать Евангелине сочувствие, что она живет среди людей, не чтущих даже театра должным образом, ибо в Париже, Тулузе и других городах Франции знатные дамы не брезговали домашними действами, а уж слагать стихи и декламировать их и распевать песни — дело почетное для всякого рыцаря и любезное сердцу дам. Евангелина слушала с удивлением. 


— Как, мессир, неужели вас действительно больше занимает литературное поприще и различные искусства, нежели ратные подвиги? Неужели все рыцарство в Европе таково? И их не волнуют дальние края, и не жаждут повторить они ратные деяния отцов и дедов?


  Ибо видела перед собой Евангелина весьма привлекательного рыцаря, мужественного и красивого собой, но только не в доспехах, не на коне, не в ржавчине и крови,  как привыкла себе представлять франкских рыцарей, а в бархатном берете с пером и с лютней через плечо, со взглядом томным и затуманенным.


— С Востока к нам пришла куртуазность, — ответил кавалер,— и, преломленная в лучах христианства, засияла заново. Разве мы, франки, — варвары?  Мы — носители великой культуры, мы культивируем галантность и тонкость обращения, мы поэты, а не воины. Неужели нет ничего достойнее грубой сечи? Эти дикие северные недоумки ходят едва ли не в звериных шкурах, в ярости грызут в бою собственные щиты и выкрикивают хриплыми голосами...


— Грызут щиты? — изумилась Евангелина, и в глазах ее загорелся странный огонек. Не заметив этого, галантный кавалер продолжал:


— Еще как! Вообразите, мадемуазель, как звери...


  Голос Евангелины стал подозрительно вкрадчив:


— А вы бы не могли показать мне, монсеньор? Как они грызут щиты?


   Рюдель стал в смущении отказываться от такой чести. Евангелина не настаивала. То ли ей надоела самодовольная болтовня изнеженного кавалера, то ли по причине ее собственной природной робости и слабости, но внезапно образ дикого мужественного воина, в запале грызущего собственный щит, врезался ей в сердце.


  Они продолжали беседу, как ни в чем не бывало, и кавалер уже было забыл о странном капризе византийки. Когда они уже стали входить в город, им повстречался оруженосец, Рюделя,  юный Остинг, который с первых же слов показался Евангелине человеком веселым и умным.


— Вы желаете быть рыцарем, мессир?— спросила она Остинга.


— Моя заветная мечта, мадемуазель, — признался юноша с поклоном.


— А правда ли то, что я читала? Что рыцарь обязан исполнить любое желание дамы?


— В известном смысле это так,— улыбнулся Остинг.


— Тогда, умоляю вас, погрызите, пожалуйста, щит! — с жаром воскликнула Евангелина. — Так делают северные варвары, а я никогда не видела! Прошу вас, погрызите!


 Остинг озадаченно переглянулся со своим господином.


— Боюсь, мадемуазель, этого я не умею. Я этому не учился.


— Я бы попросила кого-нибудь из здешних,— с досадой сказала Евангелина.— Но здесь нет таких рыцарей, как в Европе, которые дамам не отказывают...


— Гм... А вы бы попробовали намазать щит вареньем,— с азартом предложил Остинг. Видно, он сам бы не отказался от такого представления, но только в качестве зрителя.


— Нет, это не то. Не хотите погрызть?


— Боюсь, мадемуазель, сие мне не по зубам,— галантно отказал оруженосец. — Но могу вам сказать, что обстановка здесь, на Востоке, заставляет весь христианский мир тревожиться о Гробе Господнем. И если грянет второй крестовый поход, сюда придут даже северные варвары, эти ирландцы, викинги и как их там... Тогда вы сможете попросить их об этой услуге, они охотно вам ее окажут.


—  А еще хотите быть рыцарем, — пожурила его Евангелина. — Отказали даме.


  Рыцари ни коим образом не выказали обиды. Но все же по их несколько растерянному виду Евангелина, хоть и была почти ребенком, поняла, что, настаивая в подобных просьбах, рискует задеть честь франков, которые по непонятным причинам отказывали ей в такой мелочи, отнюдь не зазорной, с точки зрения Евангелины. Ей и смешон был этот казус, и не хотелось в то же время смущать терпеливых кавалеров. Поэтому она затаила свое озорство в сердце своем и больше с подобными просьбами к франкам не обращалась.


  Сама она не могла понять, насколько серьезно ее желание и зачем ей понадобилось смущать рыцарей. Только ли из озорства?


  В душе она положила себе непременно увидеть, как воин грызет свой щит, или чужой, неважно. Этот образ до того захватил ее, что мы боимся привести читателя в смущение, обнаружив столь сильные страсти в душе юной воспитанницы святой обители. Надо сказать, что когда крестовый поход действительно начался... но не будем опережать события.





  Таким образом, мы видим, насколько страстным и необузданным в основе своей был характер Евангелины. В ней было немало гордыни и маловерия, трусости и тщеславия, цинизма и развращенности. Одно можно сказать о ней хорошо: она училась принимать себя, как есть, с полным смирением. И хотя ей трудно давалась эта наука, ибо многое пришлось ей узнать о себе такого, что заставило ее глубоко страдать, все же, с Божьей помощью, ей удалось взглянуть на себя глазами Господа.








ПРЕДСКАЗАНИЕ ИРЛАНДКИ


   Итак, Евангелина большей частью неприкаянно слонялась по Константинополю и в его окрестностях, заводя себе друзей где угодно, но только не во дворе батюшки. Меж тем политическое положение Мануила становилось все более шатким. Мануил вступил в конфликт с патриархом, и народ принял сторону церкви в споре, где Мануил выглядел развратником и двоеженцем. Нашлись и такие, что подозревали императора в намерении растлить собственную дочь. Евангелина не знала сути конфликта, будучи отдалена от отца. В политике она не смыслила ровным счетом ничего и видела лишь, что дворец разделился на двое, а народ недолюбливает ее батюшку за неумеренные налоги, легкомыслие и непочтительность к церкви. Тяжелая обстановка в доме заставляла ее искать убежища у друзей-болгар, которые поселились на окраине Византии. Дома ей кусок не лез в горло под испепеляющим взглядом императрицы, она чувствовала себя нахлебницей. Между ней и матушкой Марией уж не было прежнего понимания; монахиня старела и все меньше понимала молодых, а уж после увлечения Евангелины театром между ними пролегла пропасть. Таким образом, Евангелина чувствовала себя вполне бездомной и бессемейной. У болгар же, которые по двое-трое временами кочевали на родину и обратно, было можно отоспаться, поесть, поговорить, послушать песни и сказки. Евангелину там принимали без слов, без лишних вопросов, неизменно радушно.  Часто по много дней она гостила у болгар, зная, что ее не хватятся. Достаточно было появиться иногда на глаза патриарха или императора, да не порочить царское имя публично. 


  В той же колонии появилась и пара ирландцев: слепая женщина, которая изумительно пела на чужом языке и играла на ирландской арфе, да ее спутник, молчаливый мужчина с длинными космами белых волос, игравший на флейте.


— Чужая сторона — не мед, — сказала слепая ирландка, знакомясь с Евангелиной у очага.— Плохо вдали от дома. Мне повезло, со мной Джон. Он подарил мне свою дружбу, хотя я этого не заслуживаю. За что мне только такая милость Божия, право, не знаю.


— Угу,— промычала Евангелина с набитым ртом: ибо щедрые болгары потчевали гостей от души, а Евангелина за день набегалась и изрядно проголодалась,— это правда. Никто не заслуживает ни любви, ни дружбы. Человек по большому счету вообще ничего не достоин, ему все достается даром от Бога. Дружба — это подарок. Ее заслужить нельзя, можно только принять как дар. 


— Что за чудо! — вскричала слепая ирландка Йенна и порывисто обняла Евангелину, которая при этом чуть не расплескала похлебку.—  Вот кто все понимает!.. Девочка, оставайся с нами. Тебе плохо в Константинополе, здесь будет лучше.


  Но Евангелину хоть и влекли родственные души (она была как раз в том возрасте, когда ищут друзей и единомышленников, к тому же сердце у нее было весьма чувствительное и любвеобильное), однако привлекало и нечто другое.


— Спасибо, Йенна, — сказала она растроганно.— Но если соберутся две или более родственные души, им будет тесно. Что делать среди таких же, как ты? Нужно разлетаться, чтобы отдать душу миру.


— Боишься вариться в собственном соку, знаю, — кивнула мудрая ирландка.— Что же, у тебя есть, куда применить свои силы?


 Евангелина невольно смешалась.


— Понятно,— улыбнулась та, будто видела лицо Евангелины.— У тебя есть цель. Кого хочешь спасти?


— Откуда ты знаешь? — поразилась Евангелина.


— Уж знаю. Говори, говори.


 Евангелина помолчала, собираясь с духом.


— Знаешь... есть в Иерусалиме король Болдуин... Говорили, добрый король. Он мне ровесник. Но его сразила проказа. Иные говорят, за какие-то грехи. А иные — что сглаз. Я не знаю. Его мать, королева Мелизанда... она его недолюбливает и...  в общем, она ничего не делает для его лечения.


— А можно ли?


— Понимаешь, я недавно узнала, что в Алеппо открыт источник со святой водой, которая целит все болезни. Там есть несторианская община, и вот какая-то святая женщина недавно нашла этот источник. Странные люди сказывали. Не хотела бы ты... ну, посетить его? Там... там много интересного расскажут. Об этой святой, например...


— А людей ты любишь,— заметил один из болгар, здоровенный детина по имени Бранко.


— Почему это, — пробормотала Евангелина, краснея, точно уличенная преступница.


— По всему,— сказал великан.


— Это потому, что ты меня задеть побоялась, — усмехнулась Йенна.— Хочешь, чтобы я вылечилась, но не хочешь, чтобы я думала, будто ты меня жалеешь, как калеку. Нет, девочка, мне святая вода ни к чему. Мне иное зрение дано вместо обычного. Я читаю будущее. Иногда. И душу вижу, — она взяла Евангелину за руку.— Так ты хочешь Болдуина спасти этой святой водой?


— Да.


  Евангелина много думала о Болдуине. Сравнивала свою и его судьбы. Оба были фактически сиротами. Обоих не любили в родном доме. И вот еще проказа... Что за ужас!.. В обители, где она обреталась с детства, призревали больных, в том числе и прокаженных. Ее не допускали близко, но ей случалось видеть эти язвы.... Даже вспомнив об этом зрелище, Евангелина болезненно морщилась и кусала губы. Человек, живой человек  гниет, и с этим ничего нельзя сделать. Говорите ей, что это Божья кара, она не поверит! Господь не может быть так жесток.


  Ирдандка повела бровью, будто видела, как исказилось лицо Евангелитны при воспоминании о проказе.


—  Пойдем-ка, подышим воздухом. Поговорим по-женски.


 Они вышли за порог дома и уселись на ступенях. Была тихая теплая ночь.


— Только не лукавь со мной. Ты знаешь этого короля? Влюблена в него?


— Да нет же! — Евангелина опять покраснела.— Я только слышала...


— Боюсь я за тебя, —пробормотала ирландка, качая головой.— Как бы с тобой чего не вышло.


— Чего?


— А ну как ты его не спасешь? Что с тобой-то будет? Ты этого не выдержишь.


— Почему?


— Потому что живешь ради этого. Когда ради чего-то живешь... Помнишь, я пела песню о терновнике? Человек, который ее сложил, был моим любимым. Теперь его... нет. Он ушел.


— Он умер?


— Можно сказать, что так. Он далеко. А я осталась одна... с ребенком. Теперь и ребенка нет.


  В голосе ирландки, во всем ее виде появилось что-то неестественное, патетическое. Евангелина достаточно наслушалась исповедей — ей любили поверять печали и радости. И она знала, что некоторые люди раздувают собственные страсти-напасти, искренне верят в их исключительность и говорят вот таким приподнятым тоном. Тем не менее если им не подыграть, не поверить в их страдание, горе будет неподдельным. Потому что неизвестно, что правдивее — истинное страдание или вера в то, что истинно страдаешь. Поэтому Евангелина без лишних раздумий молча обняла Йенну. На какие-то устные утешения ее не хватило — смутил неестественный тон.


— Вот и попалась,— мягко улыбаясь, протянула Йенна. — Пожалела... И так каждый сможет тебя использовать. Я ведь все придумала.


— Не думаю, что есть разница, страдаешь ты или думаешь, что страдаешь,— сказала Евангелина,  несколько покоробленная этим испытанием.— Слово никогда не говорится просто так. Ты так сказала, значит... значит, есть, за что пожалеть, — она еще раз обняла Йенну и отстранилась.


  Йенна вдруг протянула руку перед собой, касаясь плеча Евангелины и запрокинула лицо к звездному небу.


— Вижу. Вижу, ты спасешь Болдуина от проказы и станешь его женой. Но только если тебе удастся разбудить в его сердце добро. Только тогда. Если он послушает голос Божий, говорящий через тебя.


  Евангелина оторопела.


— Как?  Но как же — женой... О, Господи!


— И еще. Берегись театра. Берегись обмана. Тебя могут провести, чтобы погубить и тебя, и Болдуина. Бойся театра.


  Евангелина застыла с открытым ртом. Театр?! Бояться театра? Что это значит?


Йенна устало оперлась о ее руку и просто сказала:


— Все. Все, что могу сказать. Пойдем-ка в дом, холодно.  


   А на следующее утро Евангелина встала, судорожно вспоминая сон. Она быстро одевалась и собиралась в дорогу. Ей надо было идти немедленно.


Путь ее лежал через Константинополь в Иерусалим. Потрясенная увиденным и услышанным во сне, она не имела ни сил, ни времени на раздумья о том, достойна ли она свершить то, что свершить намеревалась. Ни единому человеку не обмолвилась она о своем сне. Йенна... она и так все знала. 











  В Константинополе, куда она зашла за деньгами в дорогу, тем временем произошел государственный переворот. Комнин, вступив в открытый конфликт с патриархом, внезапно отказался от власти. Евангелину огорошила этим известием матушка Мария, к которой первым делом зашла Евангелина. На удивленные вопросы девушки монахиня только махнула рукой: ей самой было непонятно, изгнан Мануил или сам отстранился от правления. Так или иначе, император поселился вместе со своими дамами и частью двора недалеко от колонии верных наемников-шотландцев (из-за этих-то шотландцев в последствии возникли споры между Комнином и Константинополем: кому присягали шотландцы — лично Комнину или вообще государю Византии? Ибо государем Византии впоследствии был избран польский наемник, разорившийся дворянин фон Зарович, о котором, между прочим, поговаривали, что он вампир) и требует теперь отдать часть казны и регулярно выплачивать некоторую сумму на содержание экс-государя в виду его добровольного самоустранения.  Евангелина сочла за благо не показываться при дворе, а тихо смыться, чтобы ее не смогли использовать в политических интригах как родственницу государя. Она сказала матушке Марии, что идет посетить святой источник в Алеппо, и та, довольная ее религиозным рвением, снабдила девушку деньгами для путешествия (благо монахине было доверено басилевсом денежное содержание Евангелины) и своим благословением.


  Евангелина после некоторых колебаний зашла к отцу. Там ее встретили своим рассказом о том, что произошло в Византии. Мануил настаивал, что лишен какой-либо склонности к управлению государством, что только сейчас обретает желанный покой, будучи по натуре сугубо частым человеком. Евангелина, убедившись к своему облегчению, что отец не нуждается в особых утешениях и хотя и задет непокорностью народа и осуждением церкви, своей судьбой вполне доволен и даже не ждет, что его позовут обратно, простилась с ним и отправилась в святой город Иерусалим, где хотела встретиться с королевой Мелизандой. Сама мысль об этой встрече вызывала у нее некоторый страх, но другого способа узнать правду о Болдуине она не видела.


  То, что случилось с ней в Иерусалиме, она потом вспоминала смутно, как некий сон. Возможно, то и был сон, увиденный ею как ответ на первое видение. Евангелина шла сквозь тьму на огни и везде спрашивала о  королеве Мелизанде. Ей указывали в сторону, где в Иерусалиме располагалась еврейская община. «Там свадьба, —говорили Евангелине.— А королева якшается с жидами». Евангелина вышла на нестройный хор голосов к затухающим свадебным кострам, и в почти кромешной темноте встретилась с  женщиной в розовом платье, нетвердой походкой удаляющейся от костров. Рядом с ней не было факельщиков, слуг, фрейлин, вообще никого: она шла в полном одиночестве, почти на ощупь в темноте. Странная аура совершенного одиночества, трагического одиночества,  как будто окружала эту фигуру.


— Простите, сударыня, не вы ли королева Мелизанда? — наугад спросила Евангелина.


  Женщина подняла голову и взметнула брови. Евангелина могла поклясться, что уже видела этот мягкий задумчивый взор и слышала этот голос, прозвучавший так приветливо, так тепло:


— Да, дитя мое, это я.








МЕЛИЗАНДА, КОРОЛЕВА ИЕРУСАЛИМА


   Королева Мелизанда, вопреки слухам, выглядела отнюдь не злодейски. Мечтательные зеленые глаза и умиротворенная улыбка ласкали юную собеседницу.


-- А почему вы взялись за это нелегкое дело, дитя мое? Что вас заставило выяснять этот вопрос?


-- Видение, ваше величество. Я не помню, что это было, но точно знаю, что король находится за пределами Иерусалима. И я сочла, что если Бог дал мне знать о положении, в каком находится король Болдуин, то хочет, чтобы я... В общем, наверное, я могу что-то сделать.


— Что-то сделать...—задумчиво улыбнулась Мелизанда. Евангелину немного удивляло это блаженное выражение лица королевы. Удивляло, умиляло и беспокоило одновременно, как и вся ее гладкая, мягкая речь. Если королева в самом деле такая стерва, как о ней говорят, то откуда такая легкость и мягкость в обращении? А если нет, почему королева медлит открыть Евангелине правду о короле?


-- Что-то сделать для моего сына. Да, сам он натворил немало бед. Мне приходится заглаживать последствия его проступков, даже преступлений. И теперь ты, дитя, хочешь что-то сделать для его спасения. Хотя он вряд ли заслужил старания с твоей стороны, прекрасное дитя.


  Вот оно! Мелизанда хочет очернить Болдуина. Неловко возражать ей после стольких комплиментов, да и опасно: королева замкнется и не выдаст местонахождения сына. 


-- Я слышала о вашем сыне только хорошее, -- осторожно сказала Евангелина.—И думаю, что воля Господа в том, чтобы король был возвращен в Иерусалим. Иначе зачем бы мне было видение?


-- Возможно, вы правы, дитя мое,-- задумчиво кивнула Мелизанда, и Евангелина никак не могла понять, разделяет ли мать короля ее беспокойство, столь безмятежно было ее чело.—Но чем я могу помочь вам? Вы хотите, чтобы я вернула на престол грешника?


-- Все мы грешны, ваше величество, не мне судить короля. Но ваш... ваш родственник болен. Он нуждается в лечении, возможно, Господь укажет путь исцеления. Неужели вас не беспокоит его жизнь?


-- Конечно, беспокоит, ведь я его мать. Но что вы тут можете сделать? Проказа – наказание Болдуину за его грехи. 


-- Господь укажет путь, когда мы вернем короля в Иерусалим,-- твердо повторила Евангелина, не поддаваясь искушению обсуждать грехи короля с его недоброжелателем. Только подумать, что эта непробиваемая безмятежность, безмятежность святой, скрывает за собой глубокую ненависть. Или это ошибка? И Мелизанда в самом деле только перешагивает через свои привязанности ради блага вверенного ей города? Готова пожертвовать даже сыном, если находит его недостойным? Тогда это великая жертва, но...


-- Неужели вы думаете, что мне безразличен собственный сын, - с легким упреком Мелизанда опять улыбнулась, и Евангелине стало стыдно за свои подозрения.—Но я ведь не только мать, я еще и королева. Вы очень молоды, дитя мое, вами руководит сердце. А я... я обязана быть разумной. Жизненная мудрость, дочь моя, подсказывает мне быть осторожной.  Я окружена врагами, никому не могу доверять, кроме своей фрейлины. Даже мой собственный сын не оправдал моих надежд.  Знаете ли вы, что его разум затронут болезнью?   Мне трудно было обуздывать его буйный и безумный нрав, а что будет теперь... Разумеется, я хочу вернуть его, но на кого я смогу положиться, кто поможет мне?


-- Положитесь на Господа. И, не сочтите за дерзость, на меня, коль скоро вам не на кого больше опереться. 


  В глубине души Евангелина никак не могла поверить в меланхолические признания Мелизанды. Слишком напыщенны были ее речи для скорбящей матери. Слишком... театральны. Она не думала о сыне как о сыне, это было ясно. Но дело, кажется, продвигается, каковы бы ни были мотивы королевы. Она расскажет Евангелине все, что знает. Потому что видит в Евангелине только глупое восторженное дитя, руками которого  можно выполнить грязную работу.  Надо намекнуть ей на эту возможность.


-- А почему, милое дитя, вы настолько озабочены судьбой короля Иерусалимского? Что вас побуждает искать его? Вы его любите?  Вы его знали?


--  Только понаслышке. Любовь к ближнему обязывает нас делать все для его спасения. И беспокойство за Иерусалим также не оставляет меня, ведь я тоже христианка, хоть и православной веры. Представьте, ваше величество, что будет, если похищенным королем как знаменем воспользуется кто-нибудь из ваших врагов, тем более что король нынче сдал рассудком. Разве не следует предостеречься от этой опасности? Разве это не ваш долг как правительницы Иерусалима, каким бы недостойным ни  был его король?


  Она перешла на патетические нотки и одновременно нажала на политические клавиши. Мелизанда наверняка прикидывала и такую возможность. Ей выгодно было бы подослать к королю убийц, но для этого сначала надо его найти. Мысль о том, что убийцы уже сделали свое дело, Евангелина не допускала: Мелизанда позаботилась бы, чтобы мир узнал об этом и признал в ней единственную правительницу священного града. А заодно обвинила бы в убийстве тех, кого выгодно обвинить... Ох, как стыдно даже помышлять об этом, глядя в лицо, излучающее мягкость и безмятежность. Но надо учитывать слабости самовлюбленной королевы. Складывалось впечатление, что королеве просто нравится изображать натуру боле жесткую, чем есть на самом деле. Политическую голову.  Эдакая умудренная матрона с покровительственной улыбочкой. Все познала, все испытала, свысока взирает на юношеские порывы Евангелины. «Она рисуется», -- подумала Евангелина. Ей даже польстило бы, назови ее кто злодейкой. Повод повздыхать о превратности молвы и об одиночестве государыни. «Не так уж она опасна – слишком выставляется напоказ»,-- рассудила Евангелина.


— Умоляю вас, государыня, если вы хотя бы догадываетесь, где он может быть, укажите мне!— повторила Евангелина свою просьбу.


-- Да, дитя мое, вы правы. Пожалуй, я скажу вам все, что знаю сама.


  Только бы не обманула. Только бы не подослала шпиона следить за ней. Выручить короля, доставить его невредимым в город, а там он уже сам разберется.


-- Король, как вы уже знаете, исчез из покоев, где был... где содержался по своей болезни. Как я уже сказала, он сдал рассудком, поэтому мог и не оказать сопротивления при похищении. Кто его похитил, можно только гадать. Лицо его настолько обезображено проказой, что любой прокаженный может назваться королем. По слабоумию своему он может и не вспомнить, кем является. Опознать  его можно только по ладанке на его груди.


-- Как она выглядит? -- «Только бы не солгала!»


-- Трудно описать... Когда увижу, скажу точно, она или не она.


 Евангелина закусила губу. Королева твердо намеревалась оставить право опознания за собой. «Она сделает вид, что не узнает его. Ладно».


-- Где, вы думаете, он может быть?


-- Не представляю. Врагов много. Впрочем...—Мелизанда взяла Еангелину под руку и лукаво улыбнулась, -- подозреваю, что в Тулузе.


-- Как вы это знаете?


-- Я умна и наблюдательна.  Раймунд Тулузский в беседе со мной уронил фразу, которая заставила меня задуматься. Он сказал, что последние события заставили его пересмотреть свои изначально мирные планы. Я понимаю этот намек – или эту обмолвку -- как указание на местонахождение Болдуина. Никаких других событий, которые могли бы привести графа к таким выводам, по моим сведениям, в Тулузе происходить не могло. Вот видите, я не располагаю  ничем, кроме внимания и сообразительности, однако кое-какие выводы могу сделать.           





   Вот и до хвастовства дошло. Ну какая из нее злодейка!  Невинное самодовольство Мелизанды не оставляло сомнений в ее искренности, и все же Евангелина поняла, что Тулуза будет последним городом, который она посетит в поисках прокаженного короля. При мысли, что надо будет ехать в Европу, ее охватил ужас. Мелизанда хочет сплавить ее подальше или действительно надеется с ее помощью вернуть короля, это опасное орудие в руках врага?


-- На все  воля Божия. Если Господу было угодно, чтобы я узнала об исчезновении короля, он даст мне найти его в Тулузе,-- намекнула ей на значимость своей миссии Евангелина. Не иди против Бога, Мелизанда, лучше скажи правду.


  Мелизанда набожно перекрестилась, И сомнения Евангелины рассеялись. Каково бы ни было отношение королевы к сыну, сейчас она искренне желала найти его. Евангелина была почти счастлива. Ей было слишком неприятно подозревать эту пусть немного властную, пусть самовлюбленную, но в целом добрую женщину, в желании убить собственного сына.


--Спасибо вам, королева Мелизанда,-- от души сказала она.


-- Дитя мое, -- Мелизанда ласково улыбнулась. – Я вижу, что вверяю сына в надежные руки. Никому другому я не доверилась бы. Иди и найди его.


  Теперь оставалось только подтвердить сведения, полученные от Мелизанды, у примаса Иерусалима – последнего, кто видел короля.


  Примас, отловленный Евангелиной тут же, в Нижнем городе, полностью повторил рассказ Мелизанды, и даже упомянул ладанку. Евангелина попросила благословения епископа, и тот благословил ее, а также обещал оказывать всяческое содействие в ее поиске.








СВЯТАЯ ВОДА


  Несколько дней Евангелина жила при несторианской общине в Алеппо. Община уживалась с местными сарацинами с большим скрипом, но мирно. Фактически город делился на две части, мусульманскую и христианскую. Допекали друг друга молениями, а теперь, когда слепая от рождения Евпраксия открыла святой источник и прозрела, в город стали стекаться паломники со всех окрестных мест, и счет, таким образом, стал в пользу христиан: мусульмане чудес не творили.


  Евангелина поговорила с высокой худой женщиной, сестрой Евпраксией, которую почитали здесь за святую. Именно она увидела во сне источник и привела к нему монахов во главе с патриархом. Она твердо верила в силу святой воды и утверждала, что вода лечит как физические, так и душевные хвори, если то угодно Господу. Сестра Евпраксия приняла Евангелину в ученицы и возложила на нее послуг, о котором просила девушка: разносить весть о сотворенном в Алеппо чуде и по мере сил помогать несчастным, нуждающимся в целении. Для этих целей Евангелина, не скрывшая от Евпраксии надежды найти некоего прокаженного, на которого ей указал Бог, взяла сосуд со святой водой, получила благословение праведницы и пустилась в путь. Богу было угодно, чтобы она достигла цели своих исканий чрезвычайно скоро. 





 Первым пунктом на ее пути оказался Дамаск. Возле города она встретила человека, мучавшегося мигренями. Она предложила ему святую воду, но тот отказался от христианской воды. Тогда Евангелина договорилась с ним, что, буде она найдет ему лекарство от головы, непременно доставит. Про себя она положила, что надо будет спросить лекарство у матушки Марии, известной травницы. Сама она была еще не настолько сильна в искусстве целительства.


  Войдя же в Иерусалим, Евангелина первым делом направилась в госпитальерский лазарет, где рассказала иоанниткам о чудесной воде и отлила некоторую часть в их сосуд. Затем она осведомилась у одного госпитальера, кто может оказать ей помощь, обещанную епископом Иерусалима. Ей надлежит найти одну важную особу, объяснила она, и для этого дела может понадобиться сопровождение из рыцарей. Госпитальер внимательно отнесся к ее просьбе и заверил, что магистр непременно поддержит ее и организует поиск той высокой персоны, коль скоро и королева, и примас Иерусалима поручили мадемуазель такое дело, но ей следует дождаться, пока вернется магистр.


  Еывангелина провела некоторое время в Иерусалиме, слоняясь и бездельничая, но долго бездействовать не могла, и решила малость побродить по окрестностям... Да так и дошла до самого Триполи.


   Идя по дороге, она услышала откуда-то сверху возбужденные приглушенные голоса и подняла голову. На холме был разбит шатер бедуина, и группка людей возле него о чем-то шепталась и делала какие-то знаки кому-то, кто был, видимо, недалеко от Евангелины. Евангелина обернулась, но ни кого не увидела в зарослях, куда адресовались знаки бедуинов.


— Идет, идет же! — донеслось до нее сверху шипение.— Ну же, прокаженный!





 








ВОИНСТВЕННЫЙ ГАРЕМ ИСМАИЛА





  Тут ветви кустов затрещали, и из зарослей на дорогу вышла странная фигура. Обтрепанный, с трудом передвигающийся человек с протянутой рукой приближался к Евангелине. На голове его был мешок с прорезями для рта и  глаз.


— Пода-а-йте на пропитание,— загнусавил он.—  Подайте прокаженному.


  Евангелина достала из сумы бутыль со святой водой и протянула к прокаженному руки:


— Иди сюда, я тебя вылечу!


  Прокаженный, поначалу несколько угрозливо надвигавшийся на путницу, тут замешкался, видя ее энтузиазм. Очевидно, его выставили сюда, чтобы пугать прохожих и заставлять их раскошелиться. Какой дурак станет терпеть объятия прокаженного, уж лучше расстаться с мелочью. Но Евангелина не пустилась бежать и не стала судорожно рыться в кошельке, а сама пошла навстречу разносчику болезни, чем его и смутила. Она решительно сняла с его головы мешок и, стараясь подавить страх при виде ужасающих гнойных язв, полностью покрывавших лицо человека, стала омывать его святой водой. Она помнила слова Йенны о театре и об обмане и понимала, что более чем вероятно, что этот прокаженный — не Болдуин. Возможно, кто-то хочет отвести ей глаза, чтобы она не нашла настоящего Болдуина, но какая разница, кто этот человек, если он болен! Болдуин подождет.


— Эй, ты что там делаешь с нашим мальчиком?— закричали сверху.


— Она меня лечит!— крикнул прокаженный, и его голос был уже не таким хриплым, как давеча — это был голос юноши.— Мне легче дышать!


— Вай, вай, пусти мальчика! — заорали с холма, и топот ног заставил Евангелину обернуться. На нее толпой налетели три женщины и один мужчина. Они стали рстаскивать Евангелину и прокаженного.


— Не бойтесь, я же только вылечу его! — Евангелина попыталась удержать больного за руку.


— Не надо его лечить, он нас кормит!


— Но подумайте о нем, он же болен, он страдает, он умрет!


— И мы умрем, если он нас кормить не будет! Отпусти его!


— Я хочу лечиться! Хочу быть здоровым! — горестно закричал прокаженный, вцепившись в рукав Евангелины.


 Тут чья-то рука, просунувшись из-за плеча Евангелины, с силой схватила ее за подбородок и запрокинула голову кверху. В то же мгновение по обнаженной шее больно полоснуло лезвие ножа.


— Вода,— успела сказать Евангелина и упала, захлебываясь кровью.








  Она ясно видела все, хотя глаза ее были закрыты. Она видела свое тело в белых одеждах, которое валялось под ногами у бедуинов, и из горла еще хлестала кровь. Видела как будто со стороны, как появился среди толпы ангел в белом, поднял бутыль со святой водой и омыл рану на ее бездыханном теле. Тут стало темно, и возникло ощущение, будто кружится голова. Евангелина подняла голову... Она лежала на траве, и в руках ее не было бутыли с водой. Горло ныло от боли, и Евангелина невольно схватилась рукой за место, где только что была рана. Она огляделась и приподнялась.  Вокруг галдели люди. Одна из женщин с потерянным лицом сидела на траве. Была она голубоглаза и светловолоса, и одета была по-европейски и с кичливой пышностью, выдававшей простолюдинку.


— Что случилось? — спросила Евангелина.


— Руфина тебя убить хотела,— пояснили женщины. — Горло перерезала. А бутылка сама поднялась и ну тебя поливать. Руфина за бутылку хвать, а она и ее облила, сердешную. Вот ты теперь живая, а Руфина не пойми какая. Сидит и резать тебя не хочет. Добрая стала. Видать, и впрямь святая твоя вода.


  Евангелина поднялась, дотянулась до бутыли. Воды в ней не осталось.


— Послушайте, не надо меня больше резать.


— Да мы что, мы не режем, это Руфина.


— Меня зовут Евангелина Комнин, я послушница из монастыря в Алеппо. Со мой была святая вода, которую теперь разлили. Отпустите мальчика со мной. Я приведу его к источнику в Алеппо, и он излечится. Вы же видите, это чудесная вода.


— Вай, а кто нас кормить-поить будет?


— Если вам нужны деньги... — Евангелина торопливо сняла с плеча дорожную суму.


— Ты можешь его выкупить? Есть деньги? — оживились дамы.


— Очень немного,— и Евангелина выложила в протянутые руки бедуинок все содержимое сумки.


— Это что, все? — бедуинки презрительно рассматривали пригоршню мелочи и краюху хлеба.— Да Масуд столько за один раз зарабатывает!


— Это все, что у меня есть, — принцесса Византии виновато пожала плечами.


— Э, нет, так не пойдет! Даром хочешь мальчика получить!


— Я не могу дать вам сейчас денег, но найдется человек, который вам щедро заплатит,— попыталась объясниться Евангелина, но галдеж стоял такой, что докричаться до разума этих кочевников было делом гиблым.


— Я хочу лечиться! Хочу быть здоровым! — орал бедный Масуд, оттесняемый  женщинами.— Евангелина, спаси меня!


  Евангелина пыталась дотянуться до его протянутой руки сквозь строй бедуинок.


— Запрем под замок!— грозились женщины Масуду.— Иди в шатер!


— Нет! — не умолкал парень.— Я хочу лечиться!


— Видите ли, барышня, дела обстоят так:  спася одного, вы  лишите источника пропитания нескольких человек, — говорил бедуин.


—- Вай, как мы тебе поверим? Что мы получим? — контрапунктом голосили женщины.


— Я даю слово, что если этот человек действительно тот, за кого я его принимаю...—устало твердила Евангелина.


—- А как мы узнаем, что он тот? — вцепились женщины.


—Я даю слово!


—Она дает слово! — вступился кто-то из участников спора.


— А, ну раз слово...


— Вай, зачем нам ее слово? Что ее слово – золотой?


— Я уверена что королева Мелизанда щедро вам заплатит. И кроме моего слова, мне нечего дать вам в залог, —продолжала Евангелина, говоря ровным тоном. Она сильно вымоталась и не могла даже повысить голос. То и дело она прикасалась к горлу, по которому прошелся нож несдержанной бедуинки.


— Ладно! — решительно заявила одна из бедуинок, маленькая, но гордая.— Если она хочет вести его ... куда ты сказала?


— В Алеппо.


— Ах, ну хорошо, в Алеппо. Я буду сопровождать их. Масуд будет под моим присмотром.


— И я хочу! И я пойду! — закричали остальные женщины.


— Тихо! — прикрикнул их господин.— Хватит разврату. Пойдем все.


  Евангелина в ужасе едва не схватилась за голову. Провести через Иерусалим эдакий табор! Да они так будут гомонить и скандалить, что прокаженного заметят и просто не впустят в город. А если его кто-нибудь узнает прежде, чем он будет исцелен, если враги под каким-нибудь предлогом или прямо силой вырвут у них юношу и Бог знает, что с ним сделают?


— Нам нужно будет пройти через Иерусалим и через Дамаск,— предупредила Евангелина, в надежде, что бедуины отвяжутся.


— А через Дамаск-то зачем?


— Я обещала исцелить одного человека. Но при проходе через Иерусалим у нас могут возникнуть трудности...


— Какие трудности? Мы Масуда окружим, внимание отвлечем...


— Лучше не надо,— взмолилась Евангелина.— Вы можете просто тихо и незаметно пройти? Очень тихо! Если что, скажем, что идем на паломничество к храму Соломона.


  Она была готова тотчас же выступить в путь, но бедуинки ее не поняли.


— Куда в дорогу, когда мальчик не поен, не кормлен. И на себя посмотри, в чем душа держится. Идем, пообедаем.


  С той минуты, как Евангелина села за стол, на нее уже распространялся закон гостеприимства. С ней обращались, как с Богом: налили лучшее вино и предложили лучшие яства. Надо сказать прямо: нигде так хорошо не кормили, как здесь.  Масуд сказал:


— Пива.


— Видишь,— покачала головой маленькая бедуинка, представившаяся старшей женой Роксаной.— Только одно слово и помнит из своего прошлого: пиво да пиво.


— Пиво,— повторил прокаженный, и глаза его затуманились. Он горестно подпер щеку рукой и глубоко вздохнул.


— А вот этот медальон — он твой? — Евангелина указала на шею Масуда.— С тобой был?


— Не, это мамочкин подарок.


— Мамочкин? Ты помнишь свою мать?


— Да это он нас мамочками зовет! Мы ему подарили оберег, амулет от сглаза. — объяснили бедуинки.— А вот другой медальон на нем — тот точно, с ним был.


 Евангелина присмотрелась — медальон из серебра, узоры, тонкой работы резьба. Но никаких монограмм. 


— Как вы его нашли-то? — спросила Евангелина, имея в виду, конечно, не медальон, а Масуда.


— По пустыне шли. Глядим — лежит, болезный. Ну, мы взяли, пригрели, Масудом назвали...  Стали в веру обращать. Каждая в свою.


— Я — зораастрийка,— сообщила молоденькая, тонкая, как тростинка, Галарина.— Роксана — мусульманка, а Руфина — католичка.


— А ты? — спросила Евангелина  Исмаила, главу семьи.


— А он верует во все понемногу,— объяснили женщины.— На всякий случай.


— Он умный!


— Ой, какой умный!


 — А сама какой веры?— осведомился мудрец.


— Я православная.


— Из Алеппо?


— Нет, из Византии. В Алеппо я была послушницей. Там несторианцы.


— Несторианцы? — нахмурился Исмаил. — Это кто такие?


  Евангелина стала объяснять разницу между несторианством и православием Византии. Исмаил слушал очень внимательно, и Евангелина почувствовала, что жены его были правы касательно его ума.


— Значит, еретики по-вашему?


— Ну... как сказать... — Евангелине было затруднительно передавать хоть и нелестное, но неофициальное мнение патриарха Константинопольского насчет несторианства (к тому времени еще не объявленного ересью).— Конечно, расхождение это существенно, но не настолько, чтобы не осталось уж совсем путей к примирению. И, надо признаться, среди несторианцев я нашла много больше настоящего мира и согласия, чем среди православных на моей родине. Они тоже веруют в Христа и в Его учение, пусть есть некоторые расхождения в понимании Его сущности... но так ли это важно, если это не мешает им быть Его верными сынами?


— А еще, говорят, есть какие-то еретики среди католиков...


— Альбигойцы, да? Они же катары. О, это старая манихейская ересь. Да, вот это уж ересь во всех отношениях,— и Евангелина принялась рассказывать, что альбигойцы считают творцом дьявола, тело считают греховным, веруют в переселение душ и допускают здесь, на земле, поскольку она и так грешна, творение любых непотребств. 


—Хотя другие сказывают, что ничем таким катары не грешат и вовсе не злодействуют, как и манихеи не злодействовали, ведь блаженный Августин сам был манихеем, пока не обратился ко Христу. Говорят, они не едят даже мяса и стремятся не чинить насилия и вовсе не лгать...


  Руфина при этих словах вздохнула и перекрестилась. Она сидела в углу шатра, тихая и совсем  больная с виду.


— На нее попала твоя святая вода, — объяснили женщины Евангелине, сочувственно глядя на товарку. — Смотри, какая добрая стала. Надо лечить.


— Зачем? — изумилась Евангелина. — Она же, напротив, выздоровела! Доброта — здоровое состояние души.


  Галарина пронзила Евангелину строгим взглядом.


— Да? А кому твоя доброта в пустыне нужна? С добротой не украдешь, не обманешь, сдачи не дашь. Помрешь. Ты смерти ее хочешь?


  С этими словами Галарина и Роксана достали из сундука какие-то бубны, склянки и деревянную колотушку.


— Будем лечить, — решительно объявила Роксана.— Вернем нам прежнюю Руфину.


— Погодите, это же насилие!— возразила Евангелина.— Вы хотите снова сделать ее злой, а зло — это несвобода, это кабала... Руфина, разве плохо — быть доброй?..


—Плохо!— в голос ответили за нее женщины и окружили «больную».


— А насилие было совершено, когда ее против воли обрызгало святой водой. Ты выбирала доброту, Руфина?— осведомился у жены Исмаил. Руфина покачала головой. Евангелина пожала плечами. Ей казалось, что человек добрый не желает сделаться злым уже потому, что он добрый. Руфина же, похоже, была как будто в шоке от вдруг появившейся доброты и не знала, куда с ней деваться.


— Ну подождите, дайте же человеку осознать, что произошло, дайте самому сделать выбор,— Евангелина пыталась вмешаться, но женщины уже начали обряд. Они стали ходить вокруг Руфины, сидевшей на ковре, и всячески ее поносить.


— Змея! Гадина!


— А помнишь, как ты меня вчера отлупила за то, что я лишнюю монету взяла?


— А помнишь, мы подрались из-за монистов?


— А я у тебя браслет-то твой из слоновой кости возьму, если такая добренькая будешь!


— Змея, змея, змея!


При этом женщины звенели в бубен и шлепали Руфину колотушкой по мягким частям тела. Руфина следила за ними исподлобья, закрывалась от ударов, но не двигалась. 


— Да что же это за издевательство! — Евангелина обернулась к мужчинам.— Зачем это они?


— Злят, — коротко объяснил Исмаил, покуривая кальян.— Так надо.


  Евангелина научилась уважать чужие обычаи, хотя этот ей определенно не нравился. Она села и стала наблюдать.


— Гадюка! Подлая! Подлая! — дразнили Руфину женщины, впрочем, без всякой злобы. 


— А как ты мне оплеуху закатила за то, что я не хотел работать?— встрял Масуд.— Вернись к нам, мамочка, а то я прямо тебя не узнаю!


  Руфина вдруг встала, вырвала колотушку из руки Галарины  набросилась на нее с колоритной руганью.


— Вай, вай! Руфина здорова! — торжествующе закричали женщины, обнимая Руфину.— Наша Руфина опять с нами!


 Евангелина невольно расхохоталась и махнула рукой: у каждого свое добро.


— Едем! — решительно сказал Исмаил.— Одну вылечили, теперь второго надо.











ИСЦЕЛЕНИЕ


Кибитка бедуинов остановилась у ворот Алеппо. Какой-то послушник крикнул им, что патриарх в отъезде, но он сбегает за старшими братьями, если добрые люди хотят пройти к источнику. С тем послушник скрылся. И надолго.


  Бедуинки расселись на траве. К ним подошли какие-то купцы, мусульмане. Началась оживленная торговля. Раскладывали веера, украшения, ткани... Евангелина нервничала, на всякий случай отвела Масуда несколько в сторону, боясь, что бедуины сейчас вспылят и заберут Масуда обратно. Опасения были не напрасны.


— Ну и где же твой патриарх? Где твоя святая? Сколько можно ждать? — спрашивали женщины. Они уже разбили шатер на новом месте, перезнакомились со всеми купцами, паломниками и прохожими и начинали скучать.


  Евангелина слышала пение в храме — там шла служба. Хотела войти в город, но бедуины отказались.


— Мы здесь будем, а то мало ли что.


 Одна Евангелина идти не хотела ,а  Масуда с ней не отпускали.  Послушник пришел еще раз, заверил, что вот-вот придет кто-то из монахов, и опять пропал.


   В город валили паломники, калеки, больные.  Бедуины общались с купцами, Евангелина — с паломниками. Ей пришлось выслушать малопонятную речь какого-то молодого человека, увидавшего во сне свою любовь и с тех пор ищущего ее по всему свету... в каждой встречной девушке. Он довольно пристально выискивал в Евангелине свое сновидение, но она, при всем сочувствии к его беде, не смогла полностью на ней сосредоточиться — одним глазом она все следила за Масудом, которого раздраженные бедуинки, того и гляди, могли увести назад. Она была недовольна собой: чтобы исцелить одного, ей приходилось отказать в помощи остальным. Когда ее просили проводить кого-то к источнику, она не могла оставить свой пост, когда обращались за советом и утешением — не могла вникнуть в просьбу. 


  Еще ее терзали подозрения, что это все театр, и что Масуд — подставное лицо, ставленник Мелизанды или еще кого. Посадят на трон руками Евангелины того, кого им нужно...  И зачем она так доверилась королеве! Но проказа у парня неподдельная, это точно. Ладно. Бог с этими дворцовыми интригами, ее дело — помочь человеку, кем бы он ни был на самом деле.


  Наконец, пробираясь сквозь толпы паломников, к Евангелине приблизился чернец, Евангелине незнакомый. Он попросил прощения за промедление в оказании помощи и предложил объяснить суть дела. Евангелина рассказала все вплоть до того, что возвращение памяти Масуду может оказаться крайне важным и с политической точки зрения.


— Патриарх отсутствует,— негромко произнес хрупкий юноша в монашеских одеждах.— А матушка Евпраксия погружена в молитву.  Я проведу обряд очищения.


— Я могу присутствовать?— спросила Евангелина, видя растерянность Масуда.


— Разумеется,— монах жестом пригласил Евангелину к источнику и взял за руку Масуда.


— Куда это вы? А мы?— закричала вылеченная от добродетели Руфина.— Мы тоже хотим видеть исцеление.


 Монах покачал головой:


— Посторонние не допускаются. Это священнодействие.


— Это мы-то посторонние?!— Роксана уперлась руками в бока.— Да мы его вскормили-вспоили, в пустыне подобрали, призрели, обогрели, приодели!..


— Обобрали, ободрали, — ради полноты вставила про себя Евангелина Комнин.


—  А я вообще веры католической, хоть и числюсь второй женой Исмаила! — подхватила Руфина.


Евангелина подавила вздох. Она уже порядком устала, и предчувствовала, что напористый гарем опять затянет старый спор о правах на прокаженного. Галарина, Руфина и Роксана пустились голосить.


— Ведь это наш мальчик, наш! Мы имеем право посмотреть, что вы с ним сделаете!  А вдруг отравите? Или убьете? Мы должны видеть!


Молодой монах с тонкими чертами лица и тихими прозрачными глазами отрицательно качал головой:


— Во время обряда следует коленопреклоненно взывать ко Христу.


— Вы готовы взывать ко Христу?— спросила Евангелина.


-- Да, да, готовы, обещаем! Хотим посмотреть, хотим видеть чудо!-- орали бедуинки.—Обещаем обращаться к Богу, обещаем!


   Монах секунду помедлил и решительно покачал головой.


—-Только исцеляемый и исцеляющие.


— Ну пусть встанут там, где они смогут видеть,-- предложила Евангелина.


— Хорошо. Отсюда видно, пусть остаются здесь,— смирился монах.


  Гарем во главе со своим повелителем еще немного поторговался за каждую пядь земли и наконец отстал. Евангелина и монах взяли прокаженного парнишку за руки и повели к источнику.


Синеглазый чернец представился братом Артемием и объяснил, что патриарх в настоящее время проповедует в Иерусалиме среди евреев.


  Евангелина все еще боялась, что исцеление будет прервано чьей-то злой волей или буйством бедуинок, и страшно нервничала. Но атмосфера благости и мира, царившая возле источника, успокоила ее и настроила мысли в нужном направлении.


— Скажите, отец мой, а верно ли смогут исцелиться и душевные недомогания? —  спросила она.


— Истинно так. Но может понадобиться и дополнительное моление. Все в руках Божиих, уповай на Его милость.


  Журчала вода. Мягкий свет падал на их лица сквозь кроны олив. В тишине они опустились на колени, монах стал читать молитву. Евангелина показала Масуду, как следует креститься, и он усердно повторял ее движения. Потом он повторил «Отче наш», как показалось Евангелине, с чувством, неожиданным со стороны кочевника-мусульманина. Монах поднялся с колен, шепча молитву и возведя светлые глаза к небу, и окропил мальчика юношу святой водой. За ним зачерпнула из источника и Евангелина и несколько раз провела по лицу прокаженного, стирая язвы. Рукой она ощущала неровности лица, гной, язвы... Проведя по ним ладонью вторично, она почувствовала под пальцами мягкую гладкую кожу. Вспыхнув от волнения, Евангелина зачерпнула воду  кувшином еще раз и торопливо, борясь с искушением окунуть парня в источник целиком, принялась поливать его и отирать лицо. Монах помог ей, распахнув халат Масуда и омыв язвы на его теле. Евангелина отвернулась, чтобы не смущать юношу.


— Ну что же? — спросила она, не оборачиваясь.


— Смотри сама, сестра,— в голосе монаха была глубокая радость.


  Евангелина обернулась и охнула. Чудо свершилось. Масуд... нет, этого человека наверняка звали не Масудом. В нем явно текла кровь франков. Он стоял на коленях, заново облачаясь в принесенные монахом одежды. Завязав пояс, он поднял на Евангелину светло-зеленые глаза — глаза  Мелизенды. Только очень юной Мелизенды, светлокожей и светловолосой, с нежным румянцем щек. «Какой светлый, оказывается»,— только и подумала Евангелина, глядя на сверстника. На короля Иерусалима. Она закусила губу, чтобы сейчас же не выкрикнуть его имя. Еще было рано.


— Скажите, вы помните... вы вспомнили, кто вы? 


  Зеленоглазый паренек смущенным движением руки пригладил мокрые льняные пряди и тихо сказал:


— Нет.


Евангелина  растерянно поглядела на монаха. Тот кивнул.


— Господь явил чудо исцеления телесного. Мы будем молить его исцелить душу этого человека. Пусть только вернется патриарх. А ты молись, отрок.


  Монах помог юноше подняться на ноги, и Евангелина, не выдержав, обернулась к судорожно вытянувшим шеи зрителям и звонко выкрикнула:


— Чудо свершилось!


— Господь свершил чудо! — торжественно подхватил монах, ведя исцеленного к воротам Алеппо.


— Чудо! — восторженно заорал гарем и радостными воплями обступил воспитанника.


— Ах, какой ты беленький! Ах, какой красавчик! — ворковали «мамочки», ощупывая и обдергивая молодого человека.— Кто ж ты такой оказался, Масудик? Не иначе, как принц!


— Я не знаю,— тихо отвечал парень.—  Не вспомнил еще. Но сестра Евангелина и отец Артемий, они говорят...


— Что ж такое — опять обман!— возмущенно заголосили женщины.— Было обещано, что вспомнит все, и за то нам денег дадут. А кому он нужен такой вот — невспомненный!  Лучше бы уж оставался прокаженным, мы бы его любили, как сына родного, а теперь какой с него толк. От проказы исцелился, а никому не нужен! У нас ему лучше было, правда, Масудик? Что ж это у вас за источник чудесный, который дела до конца не доводит!


— Довольно,— неожиданно твердо отрезал отец Артемий.— Вернется патриарх, будет моление за душу этого отрока. Бог даст, вернется к нему прежнее разумение и память. Не искушайте Господа назойливыми требованиями.


— Брат Артемий, патриарх возвратился! — крикнул от ворот какой-то монах.


— Идемте,— отец Артемий повел за собой кроткого отрока и смущенную обвинениями бедуинок Евангелину. Гарем не отставал от них до самых ворот и продолжал поносить гнусных несторианцев, отобравших у них ребенка и ничего не давших взамен.


— Воровка! Лицемерка! — бранили они Евангелину. Евангелина уже боялась вступать с ними в объяснения и радовалась, что женщины не смеют напасть на несторианцев и отбить Масуда. Ворота закрылись перед носом гарема - патриарх распорядился не впускать в общину разъяренных женщин.


— Ждите,— сказал им отец Артемий. Бедуинки, ворча, уселись возле ворот.


********************************************************** 


Патриарх Алеппо, разобравшись в деле, постановил начать общее моление за душу исцеленного от проказы. Сам патриарх, матушка Евпраксия, отец Артемий и Евангелина вошли в храм и преклонили колени у алтаря. Масуд стал среди них. Патриарх еще раз тихим голосом предупредил собравшихся, что успех моления зависит от искренности молящихся, от их веры и доброй воли. Евангелине стало жутко страшно. Боялась она двух вещей: что Господь не откликнется на молитву и что по достижении цели моления откроется нечто, о чем она предпочла бы не знать. Хотя  что бы это могло быть, она не представляла. Несторианцы начали церковное пение, а она все не могла сосредоточиться. Ее обуревал страх, и не только страх за ближнего. Она боялась какого-то неведомого соблазна, связанного с происходящим. Постепенно сам соблазн открылся ей во всей наготе: она боялась, что память не вернется к юноше или же что тот окажется не Болдуином. Мало того, что маловерие угнетало ее, ее одолевали также тщеславие и самолюбие, ибо наряду с горячим сочувствием ближнему Евангелина ощущала тревогу, что ей не удастся выполнить обещание, в сердце данное Богу. И так она больше думала о том, чтобы быть спасительницей, нежели о самом спасенном. Как только она уяснила себе это, диавол приступил к ней с еще более изощренным искушением, глумясь над нею и показывая ей всю глубину ее падения и стремясь привести ее в отчаяние, дабы она совсем утратила веру в то, что достойна осуществить такое дело, будучи существом столь гордым и тщеславным. Однако Евангелина сделала над собой усилие и сказала себе: «Пусть я ничтожество, а только этот юноша не виноват в моих слабостях, и да не станут они препятствием на пути его избавления от скорби»,— и после этих слов отступил от нее диавол. Мысли Евангелины очистились от скверны, и с чистым сердцем она стала молиться за несчастного, уже не думая, лучше или хуже она, чем другие, а думая только о ближнем.


   Возможно, каждый из молившихся за душу отрока свершил подобный подвиг в сердце своем, ибо посреди молитвы к Духу Святому, Утешителю, Масуд встал с колен, осенил себя крестным знамением уже на другой лад, не по-православному, а по-католически, и воскликнул:


— Владыко, грешен! Хочу исповедать мои грехи.


  Все в церкви пришли в радостное волнение и патриарх вознес хвалу Господу, а затем увел отрока на исповедь.


   Одна Евангелина обмерла при этих словах. Почему парень тут же, не называясь, побежал исповедать свои грехи? Неужели раскаялся в притворстве? Неужели не Болдуин? Нет, не может быть! Зачем тогда было изображать потерю памяти? Чтобы только поглумиться над теми, кому дорог король Болдуин?


  Пока шла исповедь, Евангелина ходила у храма, изводясь мучительными сомнениями и ломая пальцы. Предчувствие чего-то несказанно великого пугало ее. После стольких опасностей, стараний, стольких испытаний — неужели сейчас все выясниться, неужели сейчас перед нею явится король Иерусалима, Болдуин Четвертый? Это было слишком страшно, как Страшный Суд. Объяснить, почему исход так страшит ее, Евангелина никак не могла. Быть может, она еще сомневалась в благополучном исходе. А, быть может, благополучный исход как раз и был тем приглашением удалиться со сцены, которого боялась Евангелина. Ибо в душе она была актриса и любила играть в театре.


  Театр! Может быть, и этот отрок разыграл ее? Что же, по крайней мере он раскаялся и Бог простил его грех.


   Патриарх вывел юношу за руку к несторианцам и паломникам, столпившимся у крыльца храма, на площади. Подняв свободную руку, он густым низким голосом торжественно провозгласил:


— Сей человек исповедал свои грехи и причастился святых таинств. Именем Господа нашего Иисуса Христа он клянется, что имя его — Болдуин Четвертый, король Иерусалима!


  Лицо Болдуина было строгим и серьезным.





СМЕРТЬ БОЛДУИНА


   Торжественная процессия двигалась в сторону Иерусалима. Впереди с оружием в руках выступали двое из несторианской общины, за ними шел отец Артемий и еще один монах. Следом шли Болдуин и Евангелина, а замыкали шествие крикливые бедуины. Зеваки присоединялись к шествию по дороге, и когда до Иерусалима осталось рукой подать, вокруг основных участников процессии столпилось порядком  любопытных. Слава Богу, опасный путь подходит к концу, осталось только свидание с королевой.  Евангелина видела уже блистающую на солнце крышу Храма Соломона... Как вдруг кто-то сбился с шага, раздался крик, и какой-то человек подскочил со спины к Болдуину, которого Евангелина держала за руку. Она не успела ничего понять: незнакомец молниеносным движением полоснул короля ножом по горлу и тут же сам упал под ноги процессии, пораженный таким же ударом в спину. Болдуин рухнул вслед за ним, прямо в дорожную пыль. Его тело не успело коснуться земли, как Евангелина сорвала с пояса флягу со святой водой и брызнула ею на обоих. Тщетно! Убийца, в чьей спине торчал нож Руфины, никак не отреагировал на окропление святой водой (Евангелина плеснула в него водой еще до того, как поняла, что поливает мертвого, в надежде смирить его нрав), рана же Болдуина чуть затянулась, но он по-прежнему не дышал.


   Бедуинки нараспев голосили, толпа ужасалась и охала, несторианцы в смятении топтались на месте выражая ужас и сожаление, все поднимали клубы пыли, и эта невразумительная туча кружила вокруг двух трупов, издавая гамму звуков. Пытаться взывать к  милости Божией в таких условиях было делом гиблым. Евангелина была не столько в растерянности и отчаянии, сколько в гневе на бестолковость окружающих. Надо было спасать человека, а не квохтать вокруг.


— Молитесь, братья,— сурово процедила Евангелина сквозь зубы.— На колени и молитесь о чуде.


  Монахи опомнились и приступили к молитве.


Нестройные завывания бедуинок, оплакивавших своего «сыночка», мешали молящимся сосредоточиться. Болдуин, действительно, подавал мало поводов для радужных надежд. Он лежал совершенно бледный, и хоть кровь уже не хлестала из горла, тело его медленно холодело.


  Евангелина уже было собралась велеть несторианцам в спешном порядке нести Болдуина в Иерусалим, как из-за поворота показалась другая процессия. Впереди во всей красе выступала женщина в богатом наряде из розового шелка, в которой Евангелина по приближении узнала королеву Мелизанду. Как подгадала! Неужели до нее уже успели донести слух о смерти сына? Быть не может!


  Мелизанда, окруженная свитой, подошла вплотную к трупам.


— Будьте любезны, милостивые государи, объясните, что здесь произошло?


  Ее лицо не выражало ничего, коме легкого удивления.


— Ваше величество,— Евангелина глянула снизу вверх в непроницаемое лицо Мелизанды.— Вы узнаете этого человека?


  Мелизанда повернулась к Болдуину и несколько мгновений в упор разглядывала мертвого сына. Потом медленно покачала головой весьма натурально ответила:


— Нет, я его не знаю.


   В ее тоне было скорее утверждение, чем отрицание, какой-то скрытый вызов. Евангелина поняла, что королева лжет.


— Посмотрите на медальон, государыня. Вам он знаком? Это медальон вашего сына или нет?


   Мелизанда чуть  склонилась, рассматривая медальон. В ее застывшем лице было настолько неестественное отсутствие чувств, что формальность заинтересованного изучения медальона стала очевидной. Безусловно, ни лежащий на земле бездыханный юноша, ни его медальон в представлении не нуждались. 


  Евангелина продолжала напряженно всматриваться в лицо Мелизанды, моля Бога произвести чудо.


Мелизанда выпрямилась и посмотрела в глаза Евангелине. Потом отвела взгляд и произнесла:


— Да, я узнаю и этот медальон, и этого человека. Это мой сын, Болдуин.


  Внезапная легкость, с которой Мелизанда, собравшаяся было лгать, произнесла правду, поразила Евангелину. 


 Мелизанда тем временем (лицо ее приобрело скорбное выражение) распорядилась отнести труп сына в храм Соломона, чтобы отпеть его. Болдуина торжественно подняли на руки и понесли к Иерусалиму. Евангелина пошла рядом со скорбящей матерью.


— Вот, я обрела его и потеряла,— с грустью произнесла Мелищанда, бредя с опущенной головой за телом сына.


— Ваше величество, подождите отчаиваться. У меня есть святая вода, ею можно совершить чудо, если молиться искренне. Она уже исцелила Болдуина от проказы. Более того, и мне была возвращена жизнь посредством этой воды. Неужели вы допустите, чтобы Бог не позаботился о вашем сыне, коль скоро Он свершил ради него столько чудес?


— Вы обнадеживаете меня, дитя мое, и, быть может, напрасно, — с какой-то тревогой пробормотала Мелизанда.


— Бог свершил два чуда ради Болдуина — вернул ему здоровье и память. Свершит и третье,— настаивала Евангелина.





  











ВОСКРЕСЕНИЕ


— Братья!— воскликнула она, подняв сосуд с водой.— Вот святая вода из источника в Алеппо.  Она уже не раз творила чудеса, и я сама испытала на себе ее силу. Я была убита, но воскресла, окропленная этой водой. Ничто не вершится без воли Божией. Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы Господь явил через нас свою волю.


  С этими словами Евангелина вторично омыла рану Болдуина водой и стала на колени рядом с госпитальерами. Какой-то высокий чин из госпитальеров вышел вперед и начал молитву на латыни. Евангелина вторила ей по-гречески. Она верила в воскрешение Болдуина так же твердо, как верила в собственное. Во время этого общего страстного моления в храм вошла Мелизанда. По-видимому, королева ждала отпевания, но здесь не отпевали — здесь молили о чуде, и Мелизанда  в замешательстве обратила взор к  священнику, а затем к Евангелине. Надеясь пробудить веру и  в ней, Евангелина коротким знаком призвала ее к молитве, и та, несколько озадаченная, опустилась на колени рядом с трупом сына.


  Поначалу напряженно всматривавшаяся в Болдуина,  Евангелина отвела глаза от мертвого короля. А когда снова посмотрела, увидела лишь слабую царапину на горле и вздымающуюся грудь. Она ахнула в восторге, но Мелизанда опередила ее:


— Он жив! — крикнула она на весь храм. — Слава Богу, он жив! — и заплакала.


  Болдуина все еще был без сознания, но дышал. Один из иоаннитов поднял юношу на руки, и госпитальеры, славя Господа, удалились из храма. Мелизанда с ними.





СЛУЖИТЕЛЬ БУКВЫ


   Болдуина вынесли из Храма  и понесли в госпиталь иоаннитов. Евангелина задержалась,  чтобы наскоро пробормотать благодарственную молитву, и выбежала из Храма вслед за процессией.  Она столкнулась нос к ному с двумя иоаннитами. Один из них вежливо обошел девушку, зато другой, тот, который вынем Болдуина из храма, двинувшись было за ним, внезапно обернулся.


— Простите, мадемуазель, но вам здесь не место. С какой целью вы задерживаетесь на территории монастыря иоаннитов?


— Здесь госпиталь, и мы привезли раненого. Я имею в виду — его величество Болдуина...


— Братья позаботятся о нем. А вам, мадемуазель, следует покинуть монастырь. Ваше присутствие здесь нежелательно.


— Почему? — Евангелина растерялась. Этого госпитальера не смутили ни белые послушнические одежды Евангелины, ни сосуд со святой водой в ее руке.  Она была чужой.


— Потому что вы женщина, мадемуазель.


— Ну и что? — не могла понять Евангелина.


— Нам запрещено глядеть в лицо женщине,— и госпитальер, демонстративно отведя глаза от ее лица, предложил Евангелине руку, на которую она машинально оперлась. Тут она внимательней посмотрела на госпитальера. Он был молод, хорош собой и имел чрезвычайно упрямый вид.


— Я предлагаю вам руку мадемуазель, чтобы проводить вас до ворот монастыря и...


— Никуда я не пойду,— Евангелина, опомнившись, отдернула руку и остановилась, крайне раздраженная этим юным фарисеем. Если бы ее смиренно попросили удалиться, она бы послушалась. Но насилие, цинично прикрываемое галантным жестом, вызвало в ней гнев. —  Вам запрещено смотреть в лицо женщинам, ну и не смотрите. Я вас не искушаю.


— Нет, искушаете. Вы не желаете покинуть пределы чужого монастыря.


  Евангелине было неловко упоминать об услуге, оказанной Иерусалиму, но пришлось сделать это:


— Мое присутствие здесь не случайно. В конце концов, мы приняли некоторое участие в спасении вашего короля от проказы, и...


— Мы вам благодарны,— немедленно откликнулся госпитальер таким тоном, точно с этими словами он выплачивал мзду наемникам. 


— Мы не нуждаемся в благодарности,— сказала Евангелина, вспыхнув от гнева и стыда. Будь у нее время подумать, она сказала бы по-другому: ей не нужна была благодарность, выраженная с такой холодностью. Это была не благодарность. Это была пощечина. Или тридцать серебряников. 


— Вы не нуждаетесь в благодарности? Это гордыня,— твердо постановил госпитальер. У Евангелины от  его самоуверенности и непоколебимости заболела голова.


— Это не гордыня.


— Нет, это гордыня. Вы сказали, что не нуждаетесь в благодарности, и тем самым продемонстрировали свою гордость.


      Вот демагог!


— Я хотела сказать, что деяния нужно свершать не ради благодарности человеческой, а во славу Божию и во благо людям.


— И все-таки вы сказали, что отказываетесь от благодарности! — в агрессивной настойчивости, с которой сей паладин высказывал Евангелине свою благодарность, была какая-то извращенность, что трудно было бы не заметить. 


— Я не сказала, что отказываюсь.


— Сказали!


— Я сказала, что не нуждаюсь в ней.


— Это одно и то же!— категорически заявил госпитальер. 


— Вовсе нет. Скажем, я не нуждаюсь в сахаре. Но если вы мне его предложите, я приму, хотя не нуждаюсь в нем. Это просто приятное дополнение к рациону.


  Ей пришлось повторить метафору дважды, пока до госпитальера дошел смысл сказанного.


— Значит, вы принимаете нашу благодарность? — напирал он.


— Принимаю с благодарностью,— устало повторила Евангелина. Этот казуистический бой ее выматывал.


— Стало быть, я могу проводить вас к воротам.


— Нет.


— Но вы же приняли благодарность.


— Ну и что? Я хочу остаться, — не объяснять же этому олуху, что она боится за жизнь его короля, которого уже пытались зарезать!. — Я здесь по приглашению королевы Мелизанды и не уйду без ее соизволения.  Не гордыня ли, не лицемерие ли с вашей стороны — прогонять меня отсюда, прикрываясь вежливыми фразами!


— Я не прогоняю вас.


— Да? Не вы ли только что заявили мне, что мое присутствие здесь нежелательно? — теперь нападала Евангелина, госпитальер бестрепетно оборонялся.


— Я не говорил этого, —нимало не смутившись, заявил он.— Я сказал, что готов проводить вас к воротам, ибо так будет удобнее для вас.


— Неправда. Вы хотели меня выгнать, потому что вам нельзя смотреть в лицо женщине.


— Вы обвиняете меня во лжи? Вы сказали, что я произнес ложь? — оживился госпитальер, если вообще могла оживиться эта глыба металла, и Евангелине показалось, что рыцарь ищет повод для дуэли.


 Ему непременно надо было обвинить собеседницу, как будто он знал, что этим сломит ее сопротивление.


— Это только форма, указывающая на неистинность сказанного вами.  Я имела в виду, ошиблись, вас подводит память.


  Госпитальер продолжал настаивать, что действовал из соображений удобства дамы.  Тон его при этом оставался по-прежнему непробиваемо-сухим, как и выражение лица. Во всяком случае, он отказывался признать, что требовал от Евангелины удалиться, а, значит, не чувствовал за собой права на подобное требование. Лицемер, сердито подумала Евангелина, отвернулась и пошла по направлению к госпиталю.


 Там ей сказали, что за Болдуином сейчас ухаживают братья иоанниты, а королева удалилась  благодарить Господа за спасение сына. Евангелина присела на скамью — подождать, когда можно будет взглянуть на Болдуина. Обернувшись, она увидела беседовавшего с ней госпитальера — сейчас он о чем-то разговаривал с товарищем. Одержав победу, она смягчилась и призадумалась: в праве ли она лезть в чужой монастырь со своим уставом? Не причинила ли она в самом деле беспокойства своим появлением?


— Простите, мессир!— окликнула она госпитальера.


— Мессир? — молодые люди переглянулись.— Брат. Брат Галактион к вашим услугам.


— Простите, брат Галактион. Правильно ли я вас поняла, что мое присутствие причиняет вам неудобства?


—  Я говорил лишь, что нахождение посторонних на территории ордена,  тем более иной конфессии, тем более женщин, не предусмотрено уставом ордена,— хмуро пробурчал брат Галактион. У Евангелины возникло детское искушение показать ему язык.


— В таком случае прошу прощения за то, что мне придется доставить вам это неудобство,— безмятежно ответила она. И встала навстречу королеве.


 





ИСКУШЕНИЕ ПЕРВОЕ


  — Дитя мое, — торжественно сказала Мелизанда.— У меня к вам чрезвычайно серьезный разговор. 


  Мелизанда усадила Евангелину на скамью в иоаннитском дворике. Мимо сновали госпитальеры и госпитальерки. Брат Галактион, насупившись, бросал на Евангелину настороженные взгляды. Евангелина встретилась с ним глазами, глядя не менее мрачно и напряженно, мгновение... и оба по-детски расхохотались. Стало ясно, что оба просто выполняли свой долг, как каждый это понимал. Долг выполнен, и нечего держать зло. Евангелина запустила в этого ханжу первым подвернувшимся под руку мелким камушком — и промазала, конечно. Брат Галактион остался промахом доволен и торжествующе заорал в голос госпитальерский устав на скверной латыни, при этом скалясь во весь рот. Евангелина в ответ затараторила по-гречески, объявляя брата Галактиона  «фарисеем, лоб расшибающим, комара отцеживающим, а верблюда проглатывающим»— etc.  Детки веселились от души. Обоим было смешно их давешнее столкновение. Слишком рано окунувшиеся во взрослую жизнь, они с удовольствием отвлеклись от серьезности ситуации и свели конфликт к игре.  Проходивший мимо магистр ордена строго оборвал разошедшегося подчиненного, и тот послушно смолк, опять опустив глаза. Евангелина тоже виновато посмотрела на Мелизанду, которая укоризненно качала головой.


— Я вся внимание, ваше величество,— Евангелина сильно вымоталась и физически, и душевно, но если королеве нужно опять допросить ее, то она готова была повторить все сначала, представить любые доказательства правдивости своих слов и клясться на кресте, что  зеленоглазый отрок, открывший свое имя после окропления святой водой и всеобщего моления о явлении милости Божией, никак не может быть самозванцем... Хотя она порядком устала.


— Дитя мое, — приступила Мелизанда.— Что вы думаете о своей дальнейшей жизни? Не собираетесь ли вы замуж?


  Вот так поворот.


— Я пока об этом и не мыслила,— призналась Евангелина.


— Очень хорошо. А не хотели бы вы соединиться узами брака с тем, кого спасли?


— Замуж? За Болдуина? Я... — Евангелина могла опомниться.— Это большая честь для меня, но... я не могу.


 Перед ее внутренним взором так и возникла слепая ирландка, торжественно провозглашающая: «... И станешь его женой». Неужели судьба?!


— Разве вам не дорог Болдуин?


— Дорог как брат, и я люблю его как брата во Христе. Но замуж... видите ли, ваше величество, я собиралась посвятить свою жизнь целиком служению Господу, а замужество... это то, чего мне хотелось бы избежать. Я уже почти дала обет целомудрия и послушания, я ведь послушница в Алеппо, — сопротивлялась Евангелина.


— Ты сможешь продолжать свое служение Господу и людям, будучи замужем за Болдуином!— с энтузиазмом воскликнула Мелизанда, сжимая руки Евангелины. Евангелина даже не знала, как выразить свою потребность оставаться незамужней, никого не обидев. В глубине души она вовсе не была так уверена, что брак освобождает от религиозных и общественных обязанностей или же вовсе им препятствует. Как и всякая маленькая девочка, она с детства мечтала о прекрасном рыцаре на белом коне, который посетит ее однажды, спасет от злых людей, с которым они вместе будут служить Богу и людям. Можно было бы и наоборот: она готова была спасти заколдованного принца от злых чар, обратить его к добру... ну и опять же вместе с ним служить Богу и людям. Если вдуматься, именно это с ней и произошло. Казалось бы, конец героической сказке, пора жить-поживать, добра наживать. Но реальность как-то совсем не совпадала с мечтами, хотя формально все было на месте: и нераскаянный грех, и злой умысел, и прекрасный очарованный принц (даже король), и спасение, и исцеление, и раскаяние... Только замуж за спасенного короля ей совершенно не хотелось. Она была довольна, что спасла его, испытывала к нему самые нежные чувства... напоминавшие чувства старшей сестры или матери. «Может, я просто не успела узнать его и полюбить? Может, я просто привыкла относиться к нему покровительственно, как к подопечному?» Чего ей еще желать? Почему она противится?  Евангелину вовсе не пугала жизнь в браке, сожительство с мужчиной и материнство — она почти ничего не знала об этой стороне жизни и не видела в ней греха. Высказанная Мелизандой мысль о том, что любовь к одному человеку можно вполне совместить с любовью ко всему миру,  была вполне разумной. Но Евангелина интуитивно тянулась к одиночеству, сама не зная, почему, только в нем чая найти  цельность своей жизни. Верно, не наигралась еще в спасительницу. Спасти бы еще парочку принцев, и принцесс, и рыцарей, и кого угодно... Завершать на том, что сделано, пожинать плоды? Что за скука, прости Господи!


  Видя смущение девушки, королева надавила на слабое место:


— Я призываю вас сделать это не ради себя. Ради Византии.


— Византия? При чем здесь Византия?


— Только представьте себе, что будет с вашей страной, когда через нее пройдет — а она непременно пройдет, на западе все  готовится к войне с востоком! — когда через ваш Константинополь пройдет эта крестоносная сволочь! Думаете, они пройдут как союзники? Нет, как враги. Они разорят, разграбят Византию, будьте покойны.


— Как вы сказали? Крестоносная сволочь? — глаза Евангелины расширились свыше нормальных пределов, а голос сел от потрясения. От ревностной католички она не ждала...


— Именно так! Крестоносная сволочь,— энергично кивнула королева, ничуть не смущенная близостью госпитальеров.— А что вы думали, дитя мое, это куртуазные добродетельные рыцари или благочестивые паладины? Это младшие сынки разорившихся аристократов, амбициозные, голодные, злые, грубые и неотесанные. Они огнем и мечом пройдут по востоку.  Погубят здешнюю культуру.  Будь моя воля, я бы... — Мелизанда в отчаянии сжала кулаки, и глаза Евангелины вернулись в орбиты. Королева переживала, как положено хорошей государыне, за свою страну, и даже больше — за всю восточную культуру. Хотя странно было совмещать только что услышанное с легендами о крестоносных героях, благородных и отважных, с легендами, которые наполняли ее детское воображение.


— Мы здесь впитали в себя многое, чем богат Восток. Вы даже не представляете себе, дочь моя, какая разница между нашим образом жизни и так называемой культурой Европы.  Я не хочу, чтобы эти грубые варвары, пользуясь предлогом покорить мусульманским мир, прошлись по тому, чего достигло здесь христианство. Мне нужен мир.


 (В словах Мелизанды была истина. Ей действительно нужен был мир... в обоих смыслах слова)


  Еванеглина сочувственно слушала.


— А вы, дочь моя, можете помочь мне в моей борьбе за мир на Востоке.  Достаточно вам сочетаться браком с королем Иерусалима — и вы спасете ваш город от разграбления и поругания.


— Я не понимаю... Зачем бы крестоносцам нападать на нас? Ведь мы же христиане!


— В их глазах вы еретики, схизматики. Ах, дочь моя, им только дай повод для разбоя!..


— Но при чем здесь мой брак?..


— Если ты будешь замужем за моим сыном, я смогу защитить Византию. У меня будет реальная возможность сослаться на родственные узы, нас связывающие, чтобы дать приказ иерусалимским войскам ограждать Константинополь от нападения крестоносцев. А крестоносцы будут вынуждены обойтись вежливо с родиной жены Болдуина, короля Иерусалима.


— Но... ваше величество, а не можете вы просто отдать приказ вашим войскам оказать нам помощь?


  Мелизанда всплеснула руками.


— Дитя мое, да кто меня послушает! Я и так из сил выбиваюсь, пытаясь подчинить единой власти этот иерусалимский бар... хаос, а тут еще ни с того, ни с сего требовать защищать какую-то Византию. Да, Византия в вашем лице вернула нам короля. Но кто об этом будет знать и помнить? А брак — другое дело. Если Константинополь свяжется с Иерусалимом с вашей помощью, у меня будет реальный повод требовать для вас защиты. Я смогу, потрясая документом перед носом военачальников, перед носом самого Папы, оказать вам поддержку.


  Евангелина в смятении отвела глаза. У нее было смутное, но непреходящее ощущение насилия над ее волей. К Мелизанде молча присоединились епископ Иерусалима и какой-то госпитальер. На Евангелину давили их взгляды.


— Неужели нет никакого другого способа спасти Византию?


— Нет, дитя мое. Только этот.


— Но как же...


— Подумайте, дитя мое. В конце концов, история знает много примеров, когда девушки жертвовали  своей невинностью ради спасения ближних,— вступил в  разговор госпитальер.


— И это подвиг,— поддержал его епископ.


— Если вы решили посвятить свою жизнь служению ближним...


— Подумайте о родном городе...


   Они знали, что делали. И как им удалось нащупать ту самую струну, на которой следует пиликать, если хочешь чего-нибудь добиться от Евангелины! Она прекрасно понимала, что ею пытаются управлять. Непонятно, зачем. Евангелина не могла различить той злой цели, ради которой на нее могли бы так напирать. Неискушенная в политике, она была абсолютно близорука в подобных вопросах и сознавала это. Быть кроткой, аки голубь, но мудрой, как змея, довольно непросто. Видимо, этим людям действительно нужен мир на Востоке. Никаких негативных последствий своего брака с Болдуином Евангелина различить не могла. Напротив, ей и Византии гарантирована защита. Осталась только одна лазейка для злого умысла... Евангелина не вполне понимала, зачем бы Мелизенде это, но вдруг властная правительница хочет таким образом заполучить Константинополь под свою юрисдикцию?


— А если я выйду за Болдуина, мне не придется переходить в католическую веру?


— Как захотите, принцесса!


— И Болдуин не будет претендовать на трон Константинополя? Вы же знаете, там есть свой правитель.


— Нет. Как и ваши дети будут наследовать только трон Иерусалима. Никаких претензий на константинопольскую власть нет и быть не может.


  Евангелина усомнилась. Если в Константинополе настанет очередная смута, найдутся наследники в Иерусалиме. Католические наследники. Ведь крестить детей Болдуина и Евангелины будут в католической Церкви. Но... выход есть.


  Евангелина кивнула. Прощай, свобода!


— Я согласна. Но с одним условием,— она перевела дух.— Наш брак с Болдуином останется номинальным. Только в политических целях. Наследников, таким образом, не будет,— Евангелина была уже достаточно взрослой девочкой, чтобы знать,  что дети зачинаются не от звона свадебных колоколов.— Как только опасность со стороны Запада исчезнет, я разведусь с королем и удалюсь в монастырь.


 Королева переглянулась с госпитальером и епископом.


— Ну что ж, монастырь подыскать можно.


  У Евангелины защемило сердце. «Упекут в тюрьму»,— четко осознала она. Ничего, до этого еще далеко, а пока надо защитить Византию.


— А согласен ли король? — спросила она. Мелизанда, кажется, не особо об этом заботилась.


— Разумеется, он будет рад. Я сейчас же уведомлю его.


— Не забудьте о моем условии,— напомнила Евангелина.


— Да, да, конечно, дитя мое,— и Мелизанда упорхнула в палаты, где лежал выздоравливающий Болдуин.


  Евангелина посвятила несколько минут терзаниям. Как она ни крутила, ей казалось, что она вполне предохранила себя и Византию от каких бы то ни было неприятностей. С детским самодовольством она похвалила себя за предусмотрительность. Если по условиям брачного контракта Болдуин и впрямь никак не сможет претендовать на какое бы то ни было влияние на Константинополь, опасаться нечего. Только бы он принял условия договора. Только бы не обиделся. Евангелине казалось чудовищным вступать в реальный брак с человеком, которого она держала за ребенка. И как Мелизанде в голову такое пришло! Впрочем, Евангелина даже не успела узнать Болдуина. Возможно, он гораздо взрослее, чем кажется. Ведь он управлял государством. А она говорила с ним в то время, когда он был душевно болен и ослаблен.


— Кстати, ваше высочество,— обратился к ней магистр госпитальеров, приятного вида человек со светлыми волосами, не стеснявшийся, как ни странно, смотреть в лицо женщине,— мы заняты поиском некоей святыни, обещанной нам Господом. Найдена половина щита, которая при соединении с другой половиной составит надпись, из которой мы узнаем нечто важное об искомой святыне. Если вам станет что-то известно, дайте нам знать.


  Евангелина стала переваривать сообщение.


  Мелизанда вернулась, сияющая.


— Король согласен.


— А вы предупредили его о тех условиях, которые я ставлю?


— Не беспокойтесь, дитя мое,— Мелизанда улыбнулась.


  Евангелина отправилась сама поговорить с королем. Хотя эта миссия немало смущала ее, но с этим человеком ей придется провести рядом не один месяц, не все же смущаться!


  Болдуин лежал в саду под присмотром брата Артемия. Увидев его бледное лицо, Еввангелина опять прониклась к нему чувствами старшей сестры.


— Как себя чувствуете, ваше величество?


— Ничего, благодарю вас.


— Вы готовы жениться на мне? — более деловито, чем следовало, осведомилась принцесса.


— Если это послужит делу добра,— отвечал Болдуин.


 Этот ответ восхитил Евангелину.


— И вы примете те условия, о которых вас уведомила ваша мать?


— Какие условия?


— Наш брак должен оставаться формальным. Я хотела бы посвятить себя служению Господу.


— Если это послужит добру,— повторил король. Он был воистину достойным человеком! Евангелина с радостью протянула ему руку, и царственные особы скрепили договор рукопожатием.


  Выйдя из сада, она сказала Мелизанде, что должна испросить соизволения на брак с католиком у патриарха Константинопольского. Неплохо было бы также получить благословение отца, подумала она про себя. Хотя это уж совсем из области формальностей. Мануил Комнин меньше всего интересовался судьбой дочери.


   





Уединившись для молитвы, Еывангелина мысленно предстала перед Господом. Они сидели на больших камнях возле тихо журчащей райской реки и беседовали.


— Господи, я дала согласие на брак с королем Иерусалима, чтобы спасти Византию. Правильно ли я поступила?


— Если ты приняла это решение всей душой, то правильно.


— Но меня терзают сомнения... Я не хотела вовсе вступать в брак. И я дала согласие на брак номинальный, чтобы служить Тебе...


— Почему?


— Я не смогу принадлежать и Богу, и миру одновременно. В этом есть некое нецеломудрие. Я буду женой Болдуина формально, чтобы соблюсти чистоту помыслов и деяний, чтобы ничем себя не связывать... Брак затягивает, а я хочу быть свободна. Благословишь ли ты меня на это? 


— Благословляю. Но только и каша в голове у тебя, дочь моя!


— Почему это?— обиделась Евангелина на Господа.— Ведь сказано: кто может вместить, да вместит!


— Вот что я тебе скажу, Евангелина Комнин. Ничего греховного нет ни в браке, ни вообще в сожительстве с мужчиной. Грех то, что внутри, а не то, что снаружи. И пребывание в браке вовсе не исключает служения Богу, подвигов и даже святости. Другое дело, что многие святые отказываются от брака, потому что... мешает. Отнимает время и силы от общественного служения.


— Вот именно! Мешает! Господи, ну ты же понимаешь меня!


— Понимаю, понимаю. Благословляю тебя, дочь моя, на это твое деяние, коль скоро оно во благо.








ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР


  Евангелине как-то не верилось, что эта сарацинка так ничего и не знает о Граале. Надо с ней поговорить, решила она. Проверить. Может быть, даже проследить... Наверняка она встречается с тем человеком чаще, чем говорит, иначе как бы она узнала о Граале? Евангелина поискала сарацинку глазами — ее и след простыл. Это было подозрительно.


  Подумав с минуту, Евангелина подошла к Мелизанде, которая горячо обсуждала с ректором Сорбонны пути спасения Дамасской библиотеки. Дождавшись паузы в беседе, Евангелина вмешалась.


— Ваше величество, из-за Грааля теперь разгорается поход на Восток. Нужно что-то сделать, чтобы это остановить. Нужно найти святой Грааль своими силами.


— Да, дитя мое, крестовый поход — это ужасно,— рассеянно пробормотала Мелизанда.


— Вот что я подумала... господин ректор, послушайте тоже. Можно заслать к сарацинам людей, знающих их язык. Есть у вас такие?


— Только пишут по-арабски,— сказал ректор. — Устная речь — увы.


— Гм... Тогда я могу это сделать. Я знаю язык, моя внешность — вполне восточная. В крайнем случае сойду за немую. Проникну к ним и попытаюсь выведать что-то о Граале. Нельзя допустить, чтобы из-за него разгорелась война. Вы же сами говорите, господин ректор, что поиск Грааля должен свершаться каждым в отдельности, а не громадным войском.


— Совершенно верно, — подтвердил ректор.— Это путь души, а не путь оружия.


— Ваше величество, как вы думаете? — Евангелина боялась, что Мелизанда станет бурно возражать невестке, не желая рисковать женой короля Иерусалима. Виданное ли дело — королева Иерусалима шпионит среди сарацин, прикидываясь своей!


  Королева Мелизанда, казалось, не слышала весь этот романтический бред, который несла юная девица. Она с какой-то рассеянной нежной улыбкой смотрела на Евангелину, как будто любуясь ею.


— Ваше величество, так как же?— переспросила Евангелина.


— Ты вся сверкаешь, — внезапно сказала Мелизанда, качая головой и восхищенно улыбаясь.


  Из всего, что могло сверкать, на Евангелине был только сапфир на серебряной цепочке — украшение, с которым ее нашли, подкинутой Комнину.


— Сверкаю? — недоуменно переспросила Евангелина.


— Твои глаза, — пояснила Мелизанда, глядя на Евангелину с тем же тихим восторгом.— Ты вся будто светишься. От тебя исходит свет.


  Евангелина смешалась и опустила взор долу. Этот тон, эта улыбка, этот теплый взгляд... Евангелина опять подавила в себе порыв — назвать Мелизанду матерью. Что-то не позволяло ей довериться этим приступам любви со стороны Мелизанды. Она сама не могла понять, почему до сих пор не села под крылышко матушке Мелизанде, как это сделал Болдуин, которому она, сирота, вернула мать... Вернула ли?  Видимое равнодушие Мелизанды к сыну (о, в заботе о сыне  ей нельзя было отказать, но чувство... не было здесь никакой любви к Болдуину, Евангелина это ощущала всем своим существом) не позволяло и Евангелине надеяться на материнскую любовь Мелизанды. Хотя подчас ей казалось, что духовная близость могла бы соединить их крепче, чем кровные узы. Но... нет.


— Благодарю вас, ваше величество. Так как же вы думаете, стоит ли пытаться?.. — вновь приступила Евангелина.


— Это надо обсудить, дитя мое. Возможно, это выход,— сказала Мелизанда, причем тон и взгляд ее стали тусклыми. Евангелина поняла, что королева не интересуется ее предложением или просто считает его детской игрой  в героику. Она отошла в некотором недоумении: неужели Мелизанда не заинтересована в том, чтобы скорее найти Грааль и остановить войну? Библиотека ей дорога, но неужели же дороже Святого Грааля?











ПОЧЕМ НЫНЧЕ КОРОЛЕВЫ


   Невдалеке гарцевала на гнедом жеребце Альенор Аквитанская, дама весьма пышных форм в довольно игривом наряде, имитирующем мужской. Очевидно, войско Альенор после привала готовилось к продолжению похода на Иерусалим, который уже виднелся вдали.


Фрейлина отерла губы:


— Ваше величество, у вас связи при европейских дворах, не могли бы вы оказать королеве Мелизанде и мне некоторую помощь?


— С превеликим удовольствием, но только я мало кого знаю при дворах Европы.


— Все равно, вам доверят то, чего не доверят мне. Сюда приходил паж Альенор Аквитанской. Такой белобрысый мальчишка в черно-желтом одеянии и в зеленом берете.


— Кажется, знаю его.


— Видите ли, этот паж предложил Альенор Аквитанскую за три талера. Королева сейчас пошла взять денег, у нее не было с собой. А я сейчас думаю, что имел в виду тот паж — выкуп королевы или убийство за три талера? Не согласились бы вы, принцесса, выяснить у него этот вопрос? Вон там — свита королевы, этот паж где-то в ней крутится...


  На Евангелину внезапно нахлынули самые черные подозрения. Наконец она в полной мере ощутила, что ею вертят, как хотят. Ее хотят сделать орудием в убийстве Альенор Аквитанской.


— Вы хотите, чтобы я приняла участие в этом деле и выясняла, сколько нужно заплатить за убийство королевы? — резко спросила она.— Я этим заниматься на стану, сударыня. Я против любого убийства, тем паче — кулуарного. Это дело мне глубоко противно, и не обращайтесь ко мне с подобными просьбами.


  Фрейлина обескураженно промолчала, и Евангелина пошла прочь. Надо было выяснить это дело и предупредить Альенор.


  В толпе придворных она приметила знакомую физиономию. Зеленые озорные глаза, вздернутый нос, лихой чуб под бархатным беретом... Да, это он, судя по описанию фрейлины. С пажом она мимолетно познакомилась еще на Соборе. Недолго думая, она отозвала мальчишку в сторону.


— Скажите, это вы продаете свою королеву за какие-то там талеры?


— Черт возьми, это бедуинки вам проболтались? — изумился паренек.


— Нет, это фрейлина королевы Мелизанды.


— Какая фрейлина? Я ничего ей не говорил. Там были только бедуинки.


— Так или иначе, объясните, что за дело вы задумали,— потребовала Евангелина.


— Многое знание умножает скорбь,— дерзко съязвил паж.— Не задавайте лишних вопросов, мадам, дольше до старости останется.


— Тогда не трепитесь на всех дорогах, если вы уж беретесь кого-то убить,— срезала его Евангелина.


— Никого я не собираюсь убивать.


— Зачем вам эти три талера?


— Кое-какое снадобье приготовить, — выкручивался мальчишка.


—  Так вы отравить ее собрались?


  Паж, ходя вокруг да около, принялся туманно объяснять что-то насчет того, что вреда-де королеве он не причинит, а вот некоторые дамы из ее свиты, иностранки, его не устраивают, и вообще он не желает, чтобы Альенор вот так разъезжала в сопровождении войска по всяким походам, будто амазонка, и поэтому он собирается кое-что предпринять... в результате чего королева вскорости окажется в родной Аквитании. Евангелина так и не добилась от самоуверенного юнца,  собирается ли он усыпить Альенору или похитить или продать в рабство ее дам,— он все отрицал, и, видимо, искренно, ибо гордился какой-то своей задумкой, которой не хотел выдавать. «Ее просто скоро здесь не будет»,— твердил он. Под конец Евангелина просто предупредила пажа, что если что-то с королевой или с ее дамами случится недоброе, она сделает все, чтобы виновника указали.


  После чего направилась к Иерусалиму, и по дороге на нее налетела фрейлина Мелизанды.











ИСКУШЕНИЕ ВТОРОЕ


— Королева говорит, что вы больны, -- задыхаясь, говорила фрейлина.—И что Болдуин не до конца излечился. Что вы заразились от него.


— Как я могла? - недоверчиво покрутила головой Евангелина..—Он здоров, святая вода очистила его, это все видели. Он исповедал свои грехи, он чист.


— Тем не менее, он болен. Один грех остался нераскаянным. И болезнь перешла на вас.


— Разве Мелизанда осматривала меня? -- довольно резко возразила Евангелина. После истории с покупкой Альеноры Аквитанской за три талера к ней вернулась подозрительность.


—Я не знаю, как она об этом узнала. Вам следует поговорить с ней.


— Зачем? Я здорова, и король здоров.


—Поговорите с ней сами, Евангелина, я не могу знать всего,-- с этими словами фрейлина повела Евангелину к дворцу.


  Мелизанда стояла в толпе придворных. Увидев Евангелину, она кинулась к ней.


—Дитя мое, ты больна. Болдуин заразил тебя проказой.


-- Но тогда и ты больна, -- сухо ответила Евангелина.—Ты касалась его не меньше, чем я.


-- Да, я тоже больна, и дело обстоит тем хуже, что излечить нас может только сарацинский врач, который сейчас в осажденной крепости. Я и раньше пользовалась его услугами, помнишь, я говорила тебе? Это он открыл мне грех, совершенный Болдуином, грех, который он не замолил, забыл замолить.


-- Но святая вода... — Евангелина чувствовала какую-то неправду, но никак не могла понять, зачем бы Мелизанде что-то сочинять.


-- Святая вода здесь не поможет. Врач сказал, это грех перед Аллахом, и спастись можно только обратившись к Аллаху.


-- Я не верю, -- Евангелина резко отстранилась и решительно высвободила руку, которую сжимала Мелизанда.—Святая вода может исцелить все. Если был грех, Болдуин должен исповедать его, и Бог простит.


-- Нет, все не так просто. Наши язвы поверхностны, а его болезнь – от внутреннего греха. Ее надо замаливать. Врач не станет лгать мне, я давно его знаю, — Мелизанда говорила с напором и убеждением, который одновременно и вселял в Евангелину подозрение, и заставлял колебаться. Мелизанда явно была взволнована, это волнение можно было принять за естественную озабоченность своим здоровьем и здоровьем близких.— Сейчас я иду к нему, чтобы он исцелил всех нас. Идем со мной.


-- Нет.


-- Идем, скоро будет поздно. Сейчас начнется штурм. Нам сбросят лестницу.


 Мелизанда потянула Евангелину за руку. Минуту она колебалась. Но Мелизанда решительно шла во вражеский лагерь, быть может, навстречу своей гибели. Лгала она или нет, ее нельзя было оставлять одну. И Евангелина пошла следом.


— Это спасет Болдуина?— спросила она.


— Да, дитя мое.


************************************************************


Она осталась одна, но это ее не удивило. Куда подевалась Мелизанда, она даже не спросила себя. Наверное, так было нужно.


 — Я врач из Дамасска,— представился бородатый человек лет тридцати семи с открытым мужественным лицом. Он принял Евангелину на стену и окинул девушку проницательным взглядом мудрых глаз.


— Королева уже сказала тебе, что ты больна, как и твой непутевый супруг.


—Мелизанда тоже больна,-- сказала девушка.— Почему ты не лечишь ее?


— Мелизанда? Мелизанда здорова.


— А мне она сказала, что больна. Она общалась с ним даже больше, чем я, — Евангелина скрестила руки на груди и пристально посмотрела в лицо врачу. Что-то тут не сходилось. Она не могла понять, в чем подвох, но подвох был.


—Постой... Но ты ведь его жена, — врач искренне удивился.


—Наш брак номинален. Я вышла за Болдуина, чтобы охранить Константинополь от крестоносцев.


— Вот  как... Значит, если ты при этом заболела, больна и королева. Когда она вернется, я буду лечить ее. Сейчас она прячет сына, пытается его лечить. Приведет его ко мне, когда все кончится – или раньше, как получится.


  Речь врача, как и весь его облик, внушали доверие. Была в нм какая-то серьезность и видимая искренность.


-- Что он сделал? Почему Господь не простил его? Какой-то страшный грех?


-- Грех ужасный. Еще до своей болезни Болдуин захватил арабский корабль, женщин отдал на поругание матросам, издевался над пленниками.... всего не расскажешь, нет времени. Проказа - наказание Божье. Грех перешел на тебя как на жену Болдуина. И болезнь тоже.


-- Но он изменился! Он раскаялся!


-- Про этот грех он не вспомнил, быть может, потому, что то был грех против иноверцев. Да, он изменился, но только не в отношении «неверных».


 Евангелина опустила голову, точно грех мужа всей тяжестью налег на нее. Этот добрый король, каким она знала его, оказался вовсе не таким добрым. Не было времени выяснять источник сведений, да  Евангелина и сама по опыту знала, что иногда ни на что нельзя сослаться, кроме божественного откровения. Ее недоверие и так, должно быть, оскорбило и Мелизанду, и этого человека. Сейчас ничто не важно, кроме души Болдуина.


-- Что мне делать? -- тихо спросила Евангелина.


-- Пока я могу только вот что,-- врач достал какой-то порошок, развел его тут же в кубке и подал Евангелине.—Это спасет тебя. А за мужа надо молиться. И молиться надо Аллаху. Он согрешил перед Аллахом, а не перед вашим Богом.


-- Болдуин согрешил не перед вашим или нашим Богом. Богов не двое. Бог один, как его ни назови. Я не могу молиться «вашему Богу». Я буду молиться за него Богу, заповеди которого он нарушил.


-- Произнося имя Аллаха.


-- Нет. Я христианка. Я не могу. И Болдуин не сможет,— на Евангелину опять напала подозрительность, она говорила довольно жестко.—  Это богохульство – говорить о мусульманском или христианском Боге. Бог услышит меня, каким бы именем я его ни назвала.


-- Хорошо, -- сдался врач.—Только молись, не переставая. Ты должна остаться в этой крепости и дать обет молчания. Ни слова. Кулуарка при тебе?


-- Я безоружна, -- Евангелина распахнула плащ.


-- Хорошо. Не пытайся ничему мешать. Ты здесь под моим покровительством. Молись и молчи, что бы ни происходило. Молчание придется хранить, пока Болдуин не поправится, пока его душа и тело не станут чисты. Сможешь?


-- Я клянусь, -- Евангелина перекрестилась.


-- С этого момента молчи. Помни, ты обещала не препятствовать происходящему.


-- Хорошо. Скажи, зачем ты это делаешь?


-- Я не сторонник войны. Я желал бы мира на Востоке.


-- Спасибо тебе, -- Евангелина перекрестила мусульманина. Он не смутился, только поклонился ей и жестом пригласил идти вперед. Евангелина пошла. Она не боялась нападения, удара в спину, твердо веря в слово своего спутника. Никто не нападает на безоружных, даже сарацины. 


  Врач повел ее темными коридорами, вывел на  винтовую лестницу. Вскоре они оказались на башне, на открытой площадке,  откуда открывался вид на осаждавшие крепость христианские войска. Странно было оказаться по ту сторону войны, рядом с врагом, видеть своих так далеко, такими уменьшенными. Все как будто вывернулось наизнанку. Несколько сарацин с луками на изготове  обступили Евангелину.


-- Не трогать, не мешать, прикрывать от стрел,-- распорядился врач. Евангелине было не до догадок, почему врач смеет приказывать воинам. Она с волнением смотрела вниз, на единоверцев, оставленных ею, и твердила молитву. Не предательство ли с ее стороны – оказаться среди врагов в этот час? «Они побоятся стрелять в неверных, увидев среди них христианку, да еще королеву, жену Болдуина»,-- мелькнуло у нее в голове. Не хотят ли мусульмане прикрыться ею? Она не знала даже, радоваться ли этому обстоятельству или досадовать. Враги, стоявшие рядом с ней почти плечом к плечу, не внушали ей никаких враждебных чувств. Она не хотела войны. Но, с другой стороны, христианский город был захвачен, и захватчиков пытались прогнать, чему могла послужить препятствием высокородная христианская пленница. «А я  даже не смогу объяснить, что не в плену. Не смогу сказать, чтобы стреляли без опаски... Да и если бы могла – как предложить одним людям стрелять в других людей?»Она не знала, как отнестись к тому, что становится помехой военным действиям. 


  Охваченная волнением, Евангелина не сразу вычленила среди гула голосов внизу громкий женский голос, выкрикивавший что-то у самых стен. Затем она рассеянно слушала эти возгласы, отвлекавшие ее от молитвы, и вдруг различила слово «Византия».


-- Есть ли кто-нибудь здесь из Византии? -- кричала королева Мелизанда, взывая к крестоносному войску. – Хоть один отряд, хоть один воин из Константинополя? Нет? Вы видите, рыцари? Византия предала нас!


  «Что она несет?! Как она может так говорить? Ведь она же знает меня... Как она может говорить, даже не спросив меня?»


-- Эта женщина! - перст королевы взвился по направлению к башне, указуя на Евангелину.-- Вы видите ее? Она предала нас! Это Евангелина, Византийская принцесса! Она обманом проникла в семью короля Иерусалима, женила его на себе, а теперь предала его, открыв ворота крепости неверным! Вы видите, сейчас она с ними. Разве это не доказательство предательства?


  Все происходящее казалось страшным бредом. Воины подходили ближе к стенам крепости, поднимали головы и смотрели на Евангелину. 


-- Тьфу, блудница! -- сказал какой-то госпитальер, и Евангелина услышала его слова.


  В недоумении и ужасе Евангелина оглядывала собравшихся вокруг людей. Христиан, братьев по вере. Мелизанда лгала им, и они верили. Это было понятно. Непонятно было, зачем лгала Мелизанда.


  


-- Братья во Христе! -- взывала Мелизанда с края крепостного рва.--  Я призываю вас к священной мести! Не дайте ей уйти безнаказанной! Покарайте ее и Византию! Убейте ее! Убейте эту женщину! 


«Византия!» – поняла Евангелина, и слезы градом хлынули по щекам. Мелизанда выставила ее здесь, чтобы оклеветать Византию. Теперь крестоносцы пойдут войной на Константинополь. Мелизанда сама сделала то, от чего обещала уберечь Византию. Зачем? За что? Неужели все ложь? Все, что говорил ей даже врач? Евангелина ничего не могла понять, но не разжимала сцепленных в молитве рук и продолжала молчать, отчаянно всматриваясь в лица христиан. Они поворачивали головы, слушая королеву, и кое-кто уже поднимал лук, прицеливаясь.


  Брат Галактион, с которым она когда-то едва не поссорилась, подошел ближе к Мелизанде и внимательно посмотрел на Евангелину. Евангелине вдруг стало вдвойне больно, что человек, с которым она знакома, видит в ней предателя. Она покачала головой, отрицая слова Мелизанды, и безмолвно зарыдала. Брат Галактион посмотрел, послушал... и отошел.





(Роль брата Галактиона отыгрывал человек, который стал по жизни свидетелем примерно такой же ситуации и повел себя аналогично)





-- Убейте ее! -- кричала королева Иерусалима, бегая под стенами. «Она виновна!» – слышала вместо этого Евангелина. Она не могла оправдаться. О смерти она пока не думала, только об оправдании.


  Все смотрели на нее, все слушали Мелизанду, никто не возражал, никто не спрашивал Евангелину, права ли королева. Стрелки примеривались, но сарацинский солдат стал рядом и загородил Евангелину щитом. Враг защищал ее от друзей.


«Зачем? Зачем?» Это было настолько выше понимания Евангелины, что даже думать о причине предательства Мелизанды она не могла. Давно ли был задуман ею этот шаг? За тем ли она вынудила Евангелину выйти замуж за своего сына? Лицемерила ли, рассыпаясь перед девушкой в любезностях? Как возможно такое коварное злодейство, такое предательство?! Как земля выдерживает это, как Бог... Это все были бессмысленные вопросы. Евангелина, оглушенная ими, не прислушивалась к ним, не вычленяла ни один из них из общей массы. Все было слишком невероятно, фантастично, некоторым образом даже чудесно, чтобы ее разум мог охватить происходящее. Никакого смысла, причины и цели не было в том, что с нею сейчас делали, и ни к чему было искать какой-то смысл, какую-то причину и цель. Этому не могло быть никакой причины, кроме сверхъестественной.


  Она обводила безумным взглядом ряды единоверцев, тщетно ища хоть в одном лице смущение или сочувствие. Слезы застилали ей глаза, тело содрогалось от рыданий. Она чувствовала себя маленьким ребенком, которого наказывали без вины. Губы дрожали, глаза недоуменно округлились, слова молитвы путались в голове.


-- Ничего, ничего, потерпи, -- рядом раздался голос врача, и крепкие руки поддержали Евангелину.—Стой и молись. Это тебе испытание.


  Она с надеждой и мукой посмотрела в глаза сарацина. Испытание? Да, испытание! Все приобрело смысл. Весь этот ад осветился смыслом. Она чувствовала этот смысл и до этой минуты, но смутно, теперь же все прояснилось.  Глазами она указала врачу на Мелизанду: что, это она нарочно? Во искупление греха сына? 


-- Да, ты должна пострадать, -- подтвердил врач. Евангелина благодарно перекрестилась, всхлипнула  и попыталась нервно улыбнуться сквозь слезы. Теперь она не гневалась на Мелизанду, как не гневалась бы на Иуду, буде его цель отдать любимого учителя на смерть во искупление грехов человеческих.  Воистину, плата за спасение души единого из малых сих была достойная. Можно себе представить, как мучился Христос, спасая весь мир, все души. И каково было бы Иуде, люби он Христа.





(«Это, если по жизни, то ты сейчас  как Элиза с лебедями»,— объяснил Форестер ревущей Евангелине, чем только разбередил пожизненную рану: образ немоты был слишком нагружен смыслами для нее, а сравнение с Элизой — и того больше.


«По жизни,— спросила Евангелина.— Это Мелизанда делает, чтобы я сильнее пострадала и искупила грех Болдуина?»


«Да»,— сказал Форестер. И солгал. И спасибо ему.)





 Но если Евангелине и стало легче при упоминании о цели страданий, то не намного. Всякий раз, роняя взгляд в толпившихся внизу лучников, чьи лица она отчетливо различала, она едва сдерживала стон.


Стрела воткнулась в щит сарацина, и Евангелина вздрогнула. До этой минуты она не думала об опасности.


-- Ничего, немного осталось, -- поддерживал ее врач.--  Береги лицо.  Еще немного, и Болдуин спасен.


  Евангелина кивнула и попыталась сосредоточиться. Но теперь она везде видела не исполненные гневом и презрением лица, а направленные прямо в глаза стрелы, острия стрел. Она начала бояться не на шутку.


  Если целью Мелизанды было поднять дух крестоносных войск возмущенным воплем о предательстве (эта версия также посетила мысли Евангелины), то план удался на славу. Крестоносцы оживились, вели яростную перебранку с осажденными, лучники сновали вокруг, выбирая удобный угол, дабы «снять» Евангелину или кого-нибудь из сарацин, пытались кинуть «греческий огонь», -- то есть наконец перешли к военным действиям. 


  Теперь Евангелине казалось, что все стрелы летят в нее, прямо ей в глаза. Всякий раз она отворачивалась и, насколько могла, прикрывала лицо молитвенно сложенными руками, глотая слезы. Иногда она крестилась и крестила воинов внизу.


--Чего ты всех крестишь?!-- донеслось до нее презрительное восклицание. Она не могла ответить ничем, кроме повторения жеста, чем только разозлила кричащего и вызвала еще одну стрелу.


 Через какое-то время, когда она привыкла к стрелам в лицо, ее обеспокоила безопасность сарацина, который прикрывал ее щитом. Сам он мог пострадать при этом. Она сделала ему знак чуть отодвинуться и печься о себе. Сама же с отчаянным вызовом окинула взглядом пространство внизу, уже ожидая, уже желая, чтобы ей была послана стрела, которую она встретит сама. Стрела христианина, которую встретит христианка. Встретит не прячась, открыто, не как наказание, а как награду.  Иначе она не могла доказать свою невиновность.


-- Хватит, спускайся,-- сказал ей врач. Он то поднимался к ней, чтобы поддерживать ее за плечи, то куда-то исчезал.—Ты отстрадала свое. Достаточно.


  Евангелина повернула к нему заплаканное лицо и решительно покачала головой. Нет, она не уйдет. Чашу надо испить до дна. Если ты выволок меня сюда на всеобщее поругание, то дай довести дело до конца. Пусть решат, что я закоренелая преступница. Или пусть поймут, что невиновна. Или пусть убьют. Я должна быть здесь до конца, за все ответить, все принять, все сделать, что в моих силах.


-- Хочешь остаться? Хорошо, стой. Это только прибавит тебе и Болдуину. Но если что – спускайся. Ты свою чашу испила.


   Евангелина стояла еще какое-то время без защиты. Всякий раз, когда кто-то поднимал лук, она теперь сама инстинктивным движением пыталась загородить сарацина со щитом.


   Лучники внизу почему-то унялись, сарацины тоже успокоились и сели на пол, под прикрытие невысоких стен площадки. Евангелина, устав стоять, опустилась на пол рядом с ними. Поглядывали в бойницы. Туда же целились христианские лучники, и Евангелина с замиранием сердца приближалась к бойнице, где ждала ее смерть. Ей было стыдно за свой изначальный страх, она желала теперь встретиться с опасностью лицом к лицу. Встретить всю ненависть братьев своих, принять страдание сполна и добровольно. Но начавшийся было штурм угас.


  Сарацины изредка мрачно поглядывали на Евангелину, не произнося ни слова, и тут же отводили взгляд. Даже меж собой они мало переговаривались. «Что они обо мне знают?»-- устало думала Евангелина. Сарацины не задавали вопросов.


  Внезапно один вынырнул из люка и весело закричал:


-- Смотри, вот их символ, сейчас мы им устроим представление! -- потрясая в руке христианским крестом, по виду кладбищенским. Его напарник  взял крест  и было приподнялся, как Евангелина совершенно спокойно выдернула крест из его руки и положила рядом с собой, пресекая надругательство. Сарацин, у которого она отняла крест, только мрачно буркнул под нос:


-- Ну, ты меня еще ударь им! -- и уселся к ней спиной, не глядя на нее. Евангелина ждала, что кто-то попытается отобрать у нее крест, но никто и не шевельнулся. На кресте была табличка с чьим-то именем, датой рождения и смерти. «Много грешил, но раскаялся и умер добрым христианином».


   Солдат поднялся наверх и стал выкладывать перед товарищами продукты.


-- Обоз пришел! -- весело крикнул он. – Хлеб!


  Евангелина в ужасе замерла, вспомнив, что хлеб отравлен. Опять она не знала, за что и за кого молиться, предупредить ли сарацин об опасности – или же это будет предательством. «Не вмешивайся, тебе же сказали – ни во что не вмешиваться!»—говорил ей голос разума. Но сердце защемило от страха за врача, за прикрывавшего ее солдата, за всех этих уставших, голодных людей. Она поняла, что вырвет отравленный хлеб из их рук, как вырвала только что крест.


-- Забери, перед боем есть опасно. Брюхо проколют – ничто не спасет, -- солдат, сидевший рядом с Евангелиной, тот, у которого она отобрала крест,  бросил хлеб обратно. Евангелина с облегчением вздохнула. Тех, что ели хлеб внизу, она уже не могла спасти. Врача все не было. Не дай Бог ему отведать хлеба из обоза!


  Когда Евангелина снова встала, стрелки оживились. Для них это была уже не война, а игра. Теперь Евангелина  всякий раз, когда в нее целились, поворачивалась к лучнику лицом, смотрела ему в глаза и осеняла себя крестным знамением. Это было страшно, но действенно.  Всякий раз то ли по этой причине, то ли по какой другой, лучник  опускал лук либо отворачивался и пускал стрелу в какого-нибудь сарацина, выглянувшего в бойницу (обыкновенно без результата). Стрелять в открытую мишень было и неинтересно, и как-то даже неловко: в облике безоружной королевы на стене была какая-то правота -- ибо  не пряталась.  Магистр Трипольского отделения ордена госпитальеров с сомнением посматривал в ее сторону, и до Евангелины доносились обрывки фраз:


-- Странно... Почему молится? Не стреляй, говорю тебе.


  Евангелина перестала совсем скрываться, хотя ужас на лице при наставлении очередного лука скрыть не могла. Боялась одного: что пока она смотрит на одного лучника, дабы устыдить стрелка открытой беззащитностью жертвы, другой всадит ей стрелу в спину.


-- Леди, вы нуждаетесь в помощи? -- прокричал снизу Трипольский магистр.. Евангелина покачала головой и приложила руку к губам. Магистр недоуменно пожал плечами и отошел, махнув лучникам, чтобы те опустили луки.


  Евангелина с благодарностью посмотрела ему вслед. Это был единственный человек, догадавшийся задать ей вопрос. Жаль, что он не мог получить ответа.


***************************************************************


-- Звери. Дикари. Сами убивают своих святых, -- цедил врач сквозь зубы, бинтуя голову Евангелины. Евангелина не могла возражать, не могла оправдывать единоверцев, не могла протестовать против нескромного именования. Ей было плохо, все тело ныло от страшных ожогов, приходилось собирать всю волю, чтобы не потерять сознание. Ей никак нельзя было терять сознание. Она думала о священнике. Ей был нужен священник, чтобы исповедаться... или хотя бы для отпевания, если обет молчания остается в силе. Дотянуть бы до выздоровления Болдуина... Но Господь видит, что она сделала все, что могла, Господь спасет его душу и так... Хотя нет, нет, она мало сделала. Хуже: она подвела Византию. Вот так: хочешь спасти от греха одного человека – и сам впадаешь грех. Хочешь спасти одного, а губишь многих.


  Евангелина умирала среди чужих людей, среди врагов своей веры. Священник, нужен священник.


 Но мысли о священнике были лишь призваны прогнать мысль о святом источнике в Алеппо. Она не смела допускать надежду на исцеление чудом – она и так слишком много просила у Господа чудес, должно же исчерпаться его терпение. И все же... ей так надо жить, она не может умереть оклеветанной. Просьба о чуде по отношению к себе самой казалась ей непомерной дерзостью, и она загоняла надежду в самый дальний угол своего сознания. Но ведь от нее зависят и Болдуин, и Византия...


  Наконец ей удалось взглядом подозвать врача, и она попыталась жестами попросить провести в крепость священника. Врач не понимал.


-- Ты спрашиваешь, что происходит? Нет? Почему нет Болдуина? А что же? Молишься? Просишь Бога?


  Евангелина безнадежно махнула рукой. Гораздо проще было изобразить другое. Она показала, будто наливает жидкость из сосуда в сосуд.


-- Вода?


  Евангелина кивнула и перекрестилась.


-- Святая? Зачем? Ты хочешь лечить себя?


  Евангелина обвела рукой раненых.


-- Всех? Всех раненых?..  Хорошо, где она?


 Евангелина указала рукой.


-- Где пустыня?


«Нет».


--Горы?


«Нет».


--- Так... Дамаск?


 Евангелина кивнула и махнула рукой.


-- Дальше? Алеппо?


«Да».


-- Ладно. Будет вода.


Врач отлучился на несколько минут — Евангелине показалось, что на час или больше — и вернулся.


— Какая-то бедуинка взялась принести воду, но у нас сейчас даже нет денег ей заплатить.


Евангелина молча указала на свой кошелек. Врач взял из кошелька монету и снова скрылся.


— Дело сделано, не беспокойся,— сказал он, вернувшись.


  Врач склонился над своими зельями и мазями. Евангелина тронула его руку, и он участливо обернулся к ней.


— Не бойся, сейчас будет вода.


  Но Евангелине нужно было только выразить благодарность этому доброму человеку. Она на несколько мгновений задержала его руку в своей,  пристально глядя в глаза сарацину.


— Ничего, ничего, держись,— пробормотал врач, видно, смутно догадываясь о чувствах Евангелины.


  Ужасно, ужасно — быть неспособным сказать хоть слово! Два самых главных чувства в человеке — сострадание и благодарность — оказались полностью блокированы из-за этого бессилия высказаться. Евангелина не могла ни встретить в единоверцах тех чувств, которые сейчас ей были нужнее жизни, ни выразить то, что испытывала к противникам своей веры.


****************************************************************


— Кого можно лечить водой? Мусульман можно?


 Евангелина пожала плечами, перекрестилась и возвела очи горе, демонстрируя полную непредсказуемость воли Божией.


—Ты хочешь сказать – только христиан?


  Евангелина замотала головой и повторила жесты заново.


-- Истинно верующих?


Евангелина опять развела руками.


-- Она хочет сказать, все в руках Божиих, -- догадался раненый.


 Евангелина кивнула и взялась за бутыль. Помолившись Святой Троице, она окропила раненого, лежавшего с ожогами справа. Затем дрожащей рукой стала развязывать бинты. Врач молча присоединился к ней.


   Кожа на руке раненого была без малейших следов ожога. Молодой парень с недоверием ощупывал свои ладони и локти. Евангелина перекрестилась.


-- Себя не забудь, -- сказал врач и помог ей омыть лицо и тело святой водой. Боль прошла мгновенно, от слабости осталось только головокружение, ожоги полностью затянулись.


  Следующим был раненый слева. Евангелина с досадой посмотрела вслед сарацину, только что ею исцеленному: он подхватил кривой меч и побежал туда, откуда раздавались звуки боя – к воротам крепости. Она забыла о самом главном. Теперь она указала раненому на меч  и отрицательно помотала головой, изображая запрет.


-- Хочешь сказать, что он не сможет взять руки оружие после этого? -- спросил врач.


  Евангелина покачала головой, повторила жест и умоляюще сложила руки: я только прошу об этом!


-- Он должен молиться?


«Да нет же!»


-- Она хочет, чтобы я не дрался против христиан, если она будет меня лечить,-- догадался воин.


-- Так? 


«Да, так!» -- Евангелина повторила жест мольбы.


 Раненый выразил согласие. Он был при смерти. Выбор был небольшой.


 Одни отказывались, предпочитая отлежаться или умереть истинными воинами ислама, нежели сидеть сложа руки во время штурма. Другие соглашались и пили святую воду, и принимали окропление.


  Только спустя какое-то время Евангелина поняла, чем она занимается. Она не просто лечила сарацин. Она их крестила. Но раздумывать о правомерности данной акции было некогда: другого способа лечить она не знала.


— Ого,— сказал врач, поднимаясь на приближающийся  шум боя.— Сейчас будет работа. То никакой работы не было, а то на вот...


   В госпиталь волокли раненых. Десятки раненых.


********************************************************************************


Страшный штурм! Война с изнанки. Рев, гвалт, вопли и стоны раненых, кровь везде и всюду, лязг оружия, ругательства, дым... Как это страшно – быть осажденным. Как это безнадежно. Как безбожна война. Евангелина испытывала глухое отчаяние, наблюдая и слушая бой, который уже был совсем рядом. Она ощущала, что правды нет нигде, ни на чьей стороне.


Врач временами исчезал. Один раз он вернулся с обнаженным мечом в руке, и Евангелина поняла, что он тоже принял участие в схватке.


-- Идем, Евангелина,-- врач указал ей на тайный проход, куда выводил раненых.— Сейчас тут такое будет, что лучше уйти.


  Евангелина отрицательно покачала головой. Она не собиралась бежать от правосудия. Она боялась, что врач попробует увести ее, но тот только повторил предложение, и не стал настаивать.


  Евангелина проследила взглядом, как врач уводил раненых. Он возвращался несколько раз за новой партией. Но бой уже шел вокруг госпиталя. Бой шел внутри крепости, и Евангелина могла видеть его воочию. Ничего более кошмарного она не видела за всю жизнь.


Воин с обнаженным мечом подскочил к  раненому с перебитыми ногами.


-- Парле ву франсе? Кто ты такой? -- он с сомнением всматривался в забинтованного с ног до головы сарацина, не в силах установить его национальную принадлежность. Сарацин жестами демонстрировал непонимание. Француз повернулся к Евангелине, которая с замиранием сердца следила за его рукой, сжимавшей меч:


-- Парле ву франсе, мадемуазель?


-- Уи, месье,-- ответила Евангелина.


-- Кто этот человек?


-- Он раненый, месье. Этим сказано все.


  Француз какое-то мгновение задержал взгляд на ее лице, потом молча повернулся и ушел. Сарацин хохотнул:


-- А по-французски-то я знаю, милая!


  Евангелину внезапно обдало холодом, она едва устояла на ногах от приступа головокружения. Она заговорила! Она нарушила обет! Она пыталась спасти еще одну жизнь и, верно, погубила короля... Погубила христианина из-за сарацина.


« Господь простит мне мою опрометчивость. Он знает все. Мне должно было искупить грех Болдуина перед мусульманами. В конце концов, обет для человека, а не человек для обета», -- слабо уговаривала она себя, дрожащей рукой спешно окропляя раненого.





 Еще от силы час — и бой был фактически окончен. Крепость взята христианскими войсками. Тут и там еще вспыхивали схватки — сарацины затаивались в различных закоулках, и крестоносцы их «выкуривали». Евангелина  брела среди своих и чужих, как во сне. Никто не обращал на нее внимание. Она ждала вопросов, обвинений, суда. Ждала, что увидит Мелизанду.  Но ни одного знакомого лица не увидела ни среди живых, ни среди мертвых. Иоаннитки устроили во взятой крепости импровизированный лазарет. Раненые лежали едва ли не штабелями. Евангелина исцелила нескольких святой водой и передала бутыль госпитальеркам, знаками показав, что надо делать. Потом вышла из крепости, чтобы найти Болдуина. Никто не задержал ее.





ИСКУШЕНИЕ ТРЕТЬЕ.


  Евангелина брела по дороге, будто оглушенная. Мысли были смутными, вопросы появлялись и лопались, как мыльные пузыри. Прийти в Дамаск и найти Болдуина не было даже ясной целью —она не могла бы четко сказать, зачем идет искать мужа, в чем хочет убедиться. Все было слишком непонятно и бессмысленно.


Прямо навстречу ей внезапно вышла Мелизанда. Она шла с улыбкой, простирая к Евангелине руки. И это тоже было странно и непонятно.


Евангелина остановилась. Она чувствовала, что ее лицо от слез застыло какой-то неподвижной маской. Она могла только молча пялиться на Мелизанду, которая нежно положила ей руки на плечи и проникновенно заглянула в глаза.


-- Евангелина, наконец-то! Ну ты хотя бы получила удовольствие от игры? Прости меня, что так вышло, я не хотела, чтобы ты так страдала.  Бедная моя, но ты хотя бы поиграла вволю. Ты такая замечательная, а мне так стыдно быть сволочью, так стыдно тебя предавать!


Евангелина слушала ее молча и слабо кивала. Если и появилась мысль, что Мелизанда склоняет ее нарушить обет молчания, то, наверное, где-то на периферии сознания. Она просто застыла в молчаливом состоянии. Она была замороженной.


Мелизанда продолжала ласково говорить с ней, ничего не понимающей. Королева признавалась ей в злонамеренном предательстве, и в то же время выражала раскаяние и обнимала ее так, так радостно и нежно говорила с ней,  точно они встретились на Страшном Суде, а не посреди Иерусалимской дороги. Будто все недоразумения позади, все наконец разъяснилось, все прощено и разрешено. Между тем как для Евангелины ничего не было позади, ничего не разъяснилось, все кошмарно длилось и продлевалось.


-- Постой, а почему ты без шарфа? Тебя убили?


Евангелина покачала головой.


-- Нет? -- удивилась Мелизанда.—Тогда я тебя удушаю.


И наложила на шею покорно недоумевающей Евангелины, застывшей в полном столбняке, свой шарф.


-- Так тебе будет лучше.  Девочка моя, правда, так тебе будет легче. Тебе нельзя жить в этой грязи, это не для тебя! Ты прости меня, но ты так настрадалась, что лучше тебе отправиться в Рай. Мне эмир Дамаска сказал: она и так шесть смертных мук перенесла, милосерднее ее убить, седьмой ей не выдержать.


  Евангелина с удивлением выслушала это, как ей показалось, метафорическое описание своих страданий.


-- Так это все была ложь?-- наконец открыла она рот.—Ты все мне лгала?  Ты мне хотя бы сейчас скажи, ты все лгала? Я же чувствовала.  И этот человек, он же эмир, да? Этот врач, который меня лечил? Вы с ним были заодно? И ваши слова расходятся, он мне сказал, что ты не больна. Боже мой, Боже мой!


  Наконец она могла спрашивать, и слезы опять хлынули из глаз.


-- Но Болдуин, он действительно болен? Я действительно должна была молиться за него, это правда? Он правда согрешил и был наказан?


-- Правда, дитя мое. Он действительно был болен, эмир и я, мы сказали правду. Он теперь поправится, эмир вылечит его.


-- Господи, а я ведь нарушила обет молчания! -- Евангелина взялась за виски. --  Надо было заступиться за раненого, за сарацина, и я сказала, чтобы его не трогали. Я нарушила, я думала... А вдруг я все погубила, Боже мой! Я же нарушила!.. Я их лечила святой водой, я уж не знаю, что я правильно делала, я ничего не могу понять...


--Бедное дитя!


  Евангелина старалась справиться с голосом и говорить по возможности ровно и спокойно.


-- Что теперь будет с Византией?


-- Она под властью Иерусалима.


  Всего-то!


-- Что ей грозит? Ее уничтожат?


-- Нет, нет, я только завладею ей.


-- Это тебе было нужно, да? Ты за этим на меня клеветала? Скажи хоть сейчас правду, я хочу знать правду, пожалуйста!


Мелизанда явно мучилась.


--Просто я и эмир, мы хотим поделить власть на Востоке. Для этого мы использовали тебя.


-- Боже мой!.. – повторяла Евангелина. – Что я сделала, что я сделала! Я подставилась, как дура. Я ведь чувствовала, что ты лжешь, я чувствовала, и все равно делала все, что нужно было тебе. Стоило только надавить на чувство вины. Что я сделала!


-- Ты умница, ты красавица! -- Мелизенда обняла ее.—Ты все сделала хорошо.


--  Нет, нет! Зачем я доверялась, я ведь знала, ведь знала же все! Ты ведь с самого начала не хотела признавать Болдуина?


-- Не хотела. Я даже подослала к нему наемного убийцу. Убийца умница, перед смертью выкрикнул имя Матильды, как мы договорились.


-- Верный человек. А я, какая я дура...


-- Нет, нет, это ты меня заставила устыдиться. Я уж хотела было сказать, что это не мой сын, но ты так смотрела на меня, с такой верой, что я не смогла солгать.


-- Так вы с этим врачом... с эмиром, вы все время действовали заодно, и замуж ты меня выдала только чтобы захватить Константинополь?


-- Конечно. И папа Римский был на нашей стороне. Он знал, что я тебя подставила, чтобы захватить Византию. Так что теперь  Византия обречена. Идем, я отведу тебя в Рай. Тебя встретят ангелы. Я была в Раю. Если бы та знала, как там хорошо!


  Она увлекала Евангелину прочь от оставленных обеими тел.


-- Но ты не могла меня убить,-- у Евангелины Комнин начали оттаивать мозги.—Ты же подошла ко мне ангелом.


-- Ну, я материализовалась. Дитя мое, тебе лучше не жить после всего этого. Лучше я отведу тебя к Богу. Он один сможет залечить твои раны.





(Действительно ли совершенное Мелизандой убийство было продиктовано милосердием? Скорее всего, нет. Мелизанда лгала «по жизни», как лгал и эмир Дамаска, уверяя Евангелину, что ее страдания угодны Богу и послужат спасению души Болдуина. И та, и другая ложь были произнесены действительно из  милосердия (чтобы не устраивать Евангелине пожизненного переезда), но как Бог не требовал от Евангелины постоять под стрелами, так и из соображений милосердия не требовалось Евангелину убивать. Мелизанду просто достали вечные срывы по игре с непотопляемой Евангелиной, и она предпочла покончить с противником своими руками, не полагаясь на наемников. Мелизанду не остановило даже то обстоятельство, что она приблизилась к жертве, будучи ангелом, в то время как ее тело было довольно далеко.  Это было нечестное убийство, хотя психологически объяснимое. Можно себе представить, до какого отчаяния дошел игрок — хороший игрок,— если пошел против правил. Не потрафить игроку в данной ситуации было бы неэтично. И Евангелина потрафила — как потрафила в случае с замужеством  и в случае, когда под напором Мелизанды вошла во вражескую крепость. Так она купилась на очередное искушение)





-- Ты так веришь в Бога?


-- Да, я горячо верю.


-- Как я тебе завидую. Хотела бы я иметь такую веру, как твоя,-- пробормотала Евангелина.


-- Что ты! Это твоя вера свершала чудеса, а я могла только горько каяться в грехах после очередного злодеяния!


-- Но моей веры никогда не хватило бы на то, чтобы, свершив грех, верить в прощение Бога. На это надо много веры, гораздо больше, чем для праведных дел. А ты веришь, хотя много грешишь. Это подвиг.


-- Мне так больно было уходить из Рая, когда я была там,-- ответила Мелизанда.—Я чувствовала себя такой недостойной, так хотелось остаться, но эти ужасные земные дела тянули меня назад. Это такая мука, как жернов на шею... Там так хорошо, так светло, эти просветленные лица!.. Тебе место там, Евангелина, а мне рыться в этой грязи. Как я за тебя рада, как я хотела бы тоже уйти туда навсегда!  Как же мне не хотелось уходить оттуда, если бы ты знала!


-- Зачем же ты делаешь то, что делаешь, если тебя это так мучает?


-- Я не могу иначе! Я же государыня. Я политик. Такой гадиной себя чувствуешь, такой сволочью, Господи! Нельзя мне иначе. Ничего уже не изменишь.


-- Главное – раскаяться. Ты только покайся. Ты будешь прощена.


Евангелина чувствовала, сквозь пелену усталости, отчаяния и апатии, ужасное сострадание к этой женщине, которая вела ее в Рай, рассказывая о своей жизни. Какая мука – грешить и каяться, и снова грешить! Какое сердце это выдержит, каким мужеством надо обладать, чтобы сознавать всю тяжесть содеянного – и продолжать из какого-то странного, непостижимого для Евангелины чувства долга... перед кем-то, может быть, перед Богом, которому, видно, тоже нужны исполнители на роль злодеев в великом действе истории. Ужасно – любить и чувствовать себя оторванным от любимого, верить и отчаиваться, и снова верить, и снова падать. Каково это – совершать убийство с полным сознанием грядущего наказания!


-- Бог простит тебя, ты только верь,-- повторяла она Мелизанде. Той было веры не занимать. И все-таки при воспоминании о собственных грехах  лицо Мелизанды искажалось такой болью, что было бы просто безбожной жестокостью еще и бить по больному сейчас, когда она вела убитую ею жертву в Рай – Рай, быть может, в ее мыслях ей заказанный. Еще раз указать на недоступность Рая для нее в том положении, в каком она находится сейчас, в положении безнадежной грешницы? Грозить ей небесной карой за ее грехи?  Это было бы ложью, и жестокой ложью. В голове Евангелины вертелась молитва мытаря: грешен, Господи, помилуй меня. Мелизанда сумела сочетать грех и веру, и да будет ей дано по вере ее.


   Этот момент, столь удобный для обвинений, наставлений и обращения Евангелина не могла и не хотела использовать.  Не хотелось ни упрекать Мелизанду, ни проповедовать ей. Нужно было какое-то другое доказательство.  Надо было укрепить ее надежду, ее веру.


Нет хуже, чем отчаяние. Ничто не ведет к греху так, как безнадежный стыд за свою греховность. Евангелина не имела сейчас сил на многое, но все силы души она направила на одно: показать Мелизанде Царство Божие внутри нее самой.


— Вот Рай, -- Мелизанда с какой-то затравленной тоской устремила взгляд через прозрачную реку, на зеленую равнину, за которой ей виделось Царство Его.—Идя дальше одна. Видишь, как там хорошо. Иди. Я не смею.


Она подтолкнула Евангелину, а сама отступила к дереву у реки, оперлась на его ствол.  Евангелина не видела райских красот. Ее сердце было на земле, с грешной Мелизандой. Она не стремилась в Рай, солнечный брег казался ей обычной тусклой поляной, а ангелы бродили бледными тенями. Но глаза Мелизанды, кажется, блестели от слез, когда Евангелина взглянула на нее через плечо.


  Мелизанда кивнула ей. Надо было идти. Надо было показать Мелизанде, что грех, ею совершенный, не привел ко злу. Вот, убитый ею человек идет к Богу и положит к стопам Его молитву о душе несчастной грешницы.


  Она сделала шаг к реке, отделяющей Рай от мира. Через реку был перекинут мост – совсем тонкая жердочка. «Тонкий, как волос»,-- всплыло в памяти Евангелины. Где-то она слышала, что в исламском поверье по тонкому, как волос, мосту в Рай может пройти лишь праведный.


  И она, от природы робкая, маловерная, вечно полная сомнений и колебаний, решительно ступила на этот мост и пошла в Рай.


«Если я пройду по мосту, она поверит. Она смотрит и ждет. Я должна ей доказать, что чудо возможно. Нужно, нужно пройти, нужно чудо»,-- повторяла  Евангелина, идя вперед.


  Если бы нужно было Мелизанде,  она прошла бы и по воде. 











(И она прошла по воде, чтобы обратить язычников в веру христову и остановить кровопролитие. Это произошло позже, когда ее душа вселилась в тело Святой Женевьевы. Обретя плащаницу, Женевьева вместе с братом Галактионом пошли обращать воинственных сицилийцев в истинную веру. Войско сицилийцев было отделено от франкских войск рекой. «Река,-- сказал брат Галактион.—Сестра Женевьева, ты сможешь идти по воде?» Он, как обычно, видел перед собой конкретную задачу и был настолько исполнен смирения, что не сомневался в правосудии Божием. Он не боялся поддаться гордыне. (будучи лоуфол гудом) Смирение и гордость – меч обоюдоострый, две стороны одной медали.  Женеьева,  слишком хорошо это знавшая, пробормотала: «Попробую» (будучи хаотик гудом). Но разве можно пробовать идти по воде? Или по тонкому, как волос, мосту? И поэтому она просто пошла по воде вместе с братом Галактионом, питаясь его верой, как пошла по мосту, поддерживаемая верой Мелизанды. И язычники были обращены.)








  Она прошла мост и ступила на благословенную землю. Она шла дальше, потому что так нужно было для грешницы Мелизанды, смотревшей ей вслед, впившейся отчаянным взглядом в принятую Богом мученицу Евангелину. И чтобы Мелизанда поняла, что Рай был создан для нее, что Евангелина стояла под стрелами для нее, что для нее был перейден тонкий, как волос, горячий, как огонь и холодный, как лед, мост и для нее распялся Бог,-- чтобы Мелизанда поняла это, Евангелина обернулась к ней и взмахнула рукой. Далекая одинокая фигурка на том берегу стояла неподвижно, но Евангелина поняла, что королева теперь плачет.


Потом час или больше она рыдала сама, сидя у подножия райского холма, надвинув на лицо капюшон, чтобы никакой ангел не увидел. Она плакала навзрыд в ожидании Божьего Суда, и было ей так плохо в Раю, что поменяться своей долей с долей Мелизанды казалось ей неплохим выходом. Ибо в душе Евангелины Комнин был сущий ад.





ИСКУШЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ


— Перед тобой будет выбор, — сказал ей человек, похожий на врача-эмира. — Ты заслужила нечто большее, чем другие. Жди,— и он исчез.


  Евангелина послушно опустилась на траву, склонила голову, обняла колени и стала ждать. Попутно она плакала. Она рыдала очень долго, горько, смутно понимая причину своего горя. Ей не было жаль своего тела, даже своей судьбы. Она безмерно страдала от того, что совершила, хотя, казалось, ей не в чем было себя упрекнуть. Но как только она представляла себе, как легко человеку, подобному ей, оказаться удобным орудием в руках злодеев и интриганов, как просто ее провели, как использовали во зло  ее благие намерения, как вообще оказалась тонка грань между добром и злом,— и ее начинало трясти от рыданий. Она почти сознательно пошла на потворство злу. На что она надеялась, когда видела, что Мелизанда лжет ей — и все же пошла в крепость, и послушала врага, мусульманина, который заткнул ей рот обетом молчания!  Почему, ну почему ею так легко манипулировать, стоит только надавить на совесть, указать на долг служения ближнему! Даже видя откровенную манипуляцию, откровенный обман, она идет, как овца на жертвенник... От нее ничего нельзя добиться угрозами и пытками, но стоит попросить... стоит только ей почувствовать неловкость за ближнего, сочувствие, вину — и можно веревки вить! Евангелина была создана для того, чтобы стать жертвой и орудием. И теперь она никак не могла понять, почему эмир Дамаска, поддерживавший ее за плечи на стене Тевтонской башни, ограждавший ее от стрел, лечивший ее, — почему он делал все это, если он сообщник Мелизанды. Почему Мелизанда так искренно восхищалась ею, так жалела ее? Неужели в этих людях столько зла, что даже столь сильные добрые порывы безнадежны? Неужели все безнадежно? Неужели человек может быть  таким сильным и добрым и таким жестоким и коварным одновременно? Неужели можно так сознательно, так цинично использовать совестливость ближнего, давить на его христианские чувства, чтобы сделать его руками грязное дело? Неужели Евангелина только для этого и годна, неужели здесь ничего нельзя сделать — ни с ними, ни с нею?


  Тяжелое, горькое ощущение несправедливости, жестокости, бессмысленности того, что произошло, угнетало Евангелину все сильнее. Она ничего не могла понять в этом мире, где знание добра не обеспечивало следование ему, а следование добру не обеспечивало благого дела. И еще больше терзало Евангелину ясное понимание, что вся ее жизнь сосредоточена в том, что случилось с ней сегодня — ее любовь к людям использовали против нее же, и любовь от этого не становилась слабее, а становилась горше. Она всегда была жертвенной овцой, и всегда находился палач, которому эта жертва нужна отнюдь не в священных целях. Так чувствовала бы себя изнасилованная девушка, чьей доверчивостью и чьим человеколюбием безжалостно и цинично воспользовался жестокий лицемер. Угрызения совести Мелизанды только растравляли душевную рану Евангелины: чудовищная двойственность натуры  королевы только указывала на безнадежность борьбы добра со злом в ее душе. Только в большее отчаяние приводила Евангелину мысль о том, что она пала жертвой злого начала в душе Мелизанды и эмира при полном сочувствии и понимании доброй части души. Как может человек сочетать в себе так много прекрасного и так много безобразного, и почему именно безобразие все же руководит им? И — Господи!  — кого упрекать, на кого свалить вину, кого ненавидеть, если ты видишь несчастье своих палачей, их глубинную раздвоенность, их болезнь, с которой они не могут совладать? Кого винить, кого ненавидеть, кроме себя!








И послышался ей в душе странный голос:


«Если тебе предложат выбирать между неким деянием и костром, ты предпочтешь сгореть на костре уже потому, что тебе предложили такой выбор, подразумевающий насилие, жестокость.  Когда тебя грозят насилием, ты способна принять мученичество, и во времена Нерона была бы в первых рядах мучеников за веру. Но если явится тебе сам Сатана и попросит совершить доброе дело, ты совершишь его, как бы ни смущалась твоя душа источником просьбы. А вот в  этом-то и опасность. Не может доброе исходить из худого. Это обман и обольщение. Ты умеешь видеть зло только когда оно грозит насилием. Стоит ему воззвать к твоему милосердию, и ты опускаешь карающий меч и готова принести воды умирающему врагу... чтобы он поднялся и убил тебя и тех, кого ты защищаешь».





  Евангелина принадлежала к типу людей, которые ненавидят палку, которая их бьет, а не руку, которая держит эту палку. В данном случае Евангелина как раз и была тем орудием, за которое взялись руки ее несчастных, лицемерных друзей-врагов. И она ненавидела себя.


  Глубокое сознание собственной вины изводило ее. Она была настолько виновата, что мысль о справедливости казни, произведенной над нею Мелизандой, даже не вызывала сомнений. Она не имела права на существование — такая, даже в добре приходящая ко злу.


   Наконец она утомилась от рыданий, как могла, привела в порядок свою одежду и волосы, и уныло двинулась на холм — там группками толпились умерщвленные души.


— Это ты? — к ней подбежал человек, лицо которого было ей смутно знакомо.— Помнишь меня? Я стоял рядом с тобой на башне и защищал тебя от стрел.


— Да помню, — Евангелина слабо улыбнулась.


— Спасибо тебе,— сарацин прижал руку к груди и низко поклонился девушке.


— За что? — изумилась Евангелина.— Тебе спасибо, ты меня охранял... Ты погиб?


— Да,— сарацин широко улыбнулся.— Но я славно дрался. Я был ранен греческим огнем, совсем чуть-чуть. Я смог принять участие в битве. Как мы дрались, если бы ты видела! На нашей стороне был один франк. Ему отрубили руки, и он покончил с собой, упав на свою саблю и проведя горлом по клинку, вот так,— сарацин продемонстрировал смерть отважного франка, переметнувшегося на сторону врагов христианства. Глаза его сияли восторгом.— Я счастлив, что мне пришлось так сражаться, с такими людьми. Я славно умер, ей-Богу. И тебе я безмерно благодарен за то, что мне выпала честь прикрывать тебя щитом. Я видел, как ты молишься, и... это было здорово. Можно поцеловать тебе руку?


 Евангелина с благодарностью подала ему руку. Тут сбежались бойцы и стали вспоминать минувшие дни. Евангелина отошла в сторонку и стала ждать, когда вернется человек, похожий на эмира-врача.


  Но вместо него к Евангелине вдруг подошел кто-то другой. Он был одет, как странник, но Евангелина поняла, Кто это.


— Почему ты пришла сюда? — спросил Господь.


— Она убила меня, Господи. Мелизанда убила меня на дороге. Задушила.


— Как это произошло?


— Сама не знаю. Я почувствовала присутствие ее, как бы ангельское, как бы присутствие ее души. Она сказала мне, что убила меня, и привела меня сюда.


— И ты оставила свое тело и пришла?


— Да. Разве она опять солгала мне?


— Конечно. Она не могла убить тебя. Она же явилась к тебе в бестелесном состоянии. Видишь, какая послушная девочка,— с некоторой досадой обратился Господь к Деве Марии, стоявшей рядом.


— Но ведь она сказал, что меня в любом случае убьют, что она подослала убийц...


— Подослала, а как же. Видишь, где они? 


  Евангелина обернулась и увидела троих людей, занятых оживленной беседой с ангелом.


— Мне должно вернуться?


— А чего ты сама хочешь?


— Я... я хочу знать правду. Мне говорила Мелизанда...


— Тебе придется забыть все сказанное ею, если хочешь вернуться на землю. Что сама поняла, то твое, а общение с душами... в крайнем случае будешь толковать это, как обычный сон.


— Но Ты... скажи мне Ты... Я хочу понять...


— Хорошо, спрашивай. Но не жди многого в ответ.


—Скажи, Господи,  правда ли то, что мне привиделось, что говорила мне душа Мелизанды? Она хотела убить меня?  Для чего? Чтобы получить власть на Востоке?


— Да. И еще потому, что она завидует тебе.  Она думает, что ты такая же, как она, и тебя надо побороть во что бы то ни стало.


— Но, Господи, она ведь считает меня наивным младенцем, которого легко использовать, легко направлять,  надавив на совесть! Она вовсе не считает меня такой же интриганкой, как она.


— Она видит, что ты сильная. Ты мешала ей как сильный человек. Ты несла добро, и ты была ей опасна. Ты пробуждала в ее душе те чувства, которые мешали ей. Поэтому она попыталась сначала руководить тобой, а потом убить тебя.


— А эмир Дамаска?


— Он тоже ей подстать. Он властный и умный человек.


— Но он лечил меня!


— Ты была нужна ему. И потом... не забывай, у него тоже есть совесть.


— А Болдуин — он был действительно болен?


— Да.


— А то, что я нарушила обет... Мне сказали, что я должна выдержать обет молчания, чтобы Бог спас Болдуина, а я...


— Я никогда не заставлял давать обеты. Другое дело, если ты сама взяла на себя труд выполнить какое-то обещание. Тогда нужно сдержать. Но сам по себе обет ничего не стоит. Ценно то, ради чего он произносится. Не бойся, что нарушила обет. Ты сделала это с доброй целью.


— Теперь Византия в опасности? Правда ли, что и папа на стороне Мелизанды? Он натравит на Константинополь крестоносцев?


— Папа погиб, об этом ты узнаешь сама. Не спрашивай меня о большем. Это все ответы, которые ты сама можешь найти в своей душе. Ибо Бог отвечает только то, что и ты так знаешь, но не можешь произнести вслух. Если хочешь знать больше, возвращайся назад и ищи.


  Евангелина склонила голову.


Потом подняла голову. Голова была тяжелой и болела. Евангелина оперлась на руки и с удивлением привстала. Она стояла на коленях прямо на дороге, на том самом месте, где ей привиделась Мелизанда, над ней стоял какой-то крестьянин и внимательно смотрел на нее.


  Евангелина, ничего не понимая, поднялась на ноги. Кружилась голова.


— А, дочка! — воскликнул крестьянин. Евангелина  тряхнула головой, с удивлением вглядываясь в собственного отца, Мануила Комнина, который в одежде простого крестьянина держал под уздцы лошадь, впряженную в крытую повозку.


— Отец? — пробормотала Евангелина. — Вы умерли?


— Еще чего не хватало!— Мануил весело расхохотался.— Чего это с тобой? Я-то думаю, чем  моя дочка в Иерусалиме занимается, а она лежит при дороге в молитве. Нашла где молитве предаваться. Ты сарацинка, что ли, бухаться где попало носом на восток?


— Так вы живы? Вы... вы знаете, что случилось?


— А что случилось? И почему я должен быть не жив?


— Константинополь в опасности,— с усилием проговорила Евангелина, язык едва слушался ее.— Вся Византия, отец!.. В этом виновата я! Королева Мелизанда предала нас, и крестоносцы...


— Да какое мне дело до твоего Константинополя! — Мануил пожал плечами.— У меня свои дела. Я им больше не нужен, они мне — тем паче.


— Но это же... там же люди!.. — в ужасе пробормотала девушка.


— А у меня капуста, - Мануил находил несказанное удовольствие в паясничании по поводу своей «отставки», как он любил говаривать.— Не хуже, чем у Диоклетиана. Вон, убедись,— он указал на повозку, из которой выглядывала одетая крестьянкой императрица, принимавшая участие в этом царском шутовстве. Евангелина не стала убеждаться в достоинствах капусты, выращенной экс-императором Византии. Она повернулась и, ни слова не говоря, побежала прочь. Император несколько мгновений смотрел вслед  убегающей дочери, о которой знал немногое, а думал и того меньше, уселся на козлы повозки и тронул лошадей. Он предвкушал, во-первых, немалые бедствия, которые падут на неверный Константинополь, а, во-вторых, свой торговый успех, который мыслился как устыжение и поношение самого византийского трона, как очередной плевок в сторону смутьянов. И если Евангелина Комнин, которая сейчас, точно безумная, понеслась трубить о какой-то опасности, грозящей Византии, и впрямь приложила руку к этому делу, будучи женой католического короля, то... то остается только занять удобную позицию стороннего наблюдателя да поблагодарить Небо за то, что Евангелина вставила драматическое лыко в строку мстительной комедии, разыгрываемой ее отцом. Надо же, он, изгнанный царь,  просто издевался по мелочам над своими врагами, а Господь  через его преданную Византии дочь послал на Константинополь истинную грозу — крестоносцев. Экая мистерия, с удовольствием подумал Комнин, не лишенный чувства стиля и справедливости, и причмокнул лошадям.





*********


Из-за плотно прикрытой двери глухо доносились голоса.


— Я десять очков ставлю против одного, что здесь можно придумать тысячу способов...—  расслышала Евангелина азартную реплику, произнесенную явно голосом фон Заровича, нынешнего императора Византии.


— Басилевс здесь? — громко спросила она.


— Нет! — ответил голос басилевса. Слуга виновато пожал плечами. Евангелина постояла, потом повернула и пошла к выходу из дворца. Привратники распахнули перед нею двери, и она сошла со ступеней, растерянная и обескураженная. Взгляд ее упал на знакомое лицо — приближенный басилевса, рыжебородый патриций, имени которого она никак не могла запомнить, несмотря на древность его рода. При ее отце ни этот человек, ни его род не были известны. Евангелина кинулась к нему.


— Где басилевс? 


— В отъезде. Чем могу служить, принцесса? — патриций невозмутимо смотрел на Евангелину, на лице которой были мука и смятение.


— Мне нужен кто-нибудь... Византия в опасности... Где патриарх?


—  Я здесь,— патриарх Алексий неторопливо спустился с крыльца.


— Отец мой,— Евангелина упала на колени, целуя руку священника,— Константинополь в опасности. Нас предала Мелизанда. Она выдала меня замуж не за тем, чтобы спасти Византию от крестоносцев, а чтобы погубить ее. Она обманом завлекла меня в тевтонскую крепость, занятую сарацинами, а потом объявила, что я  — предательница, открыла ворота сарацинам... Она призывала отомстить Византии. Она даже с Папой сговорилась, и хоть я слышала, что тогдашний Папа уже убит, но опасность остается... Крестоносцы могут прийти сюда!


  Она говорила в пустоту. Глаза патриарха выражали полное безразличие.


— А, ну что ж... Вернется басилевс, надо будет с ним поговорить. Все равно войска крестоносцев пока все у Иерусалима. Вернется император, тогда и разберемся.


  Евангелина ждала гнева, осуждения, она была готова принять любое наказание — но такое равнодушие было чрезмерной жестокостью!


— Но надо же что-то делать прямо сейчас! — воскликнула она.


— А что мы можем сделать? — пожал плечами  патриций.


— То, что войск Константинополя не было у Иерусалима, привело к клевете! — не выдержала Евангелина и поднялась с колен. — Если бы был хоть один солдат!.. Мелизанда смогла обвинить нас в предательстве...


— А что вы предлагаете, принцесса?— возмутился патриций.


— У нас же были наемники! Вы могли бы...


— Кто? Я? Я, простите, благородной фамилии. Руководить наемным войском мне не пристало.


  Евангелина открыла было рот, чтобы продолжить спор, но устало махнула рукой. Благородному патрицию было дело лишь до своей оскорбленной особы. Собачиться по поводу того, кто будет виновен в гибели Константинополя, кому-кому, а ей не надлежало.


— Я только хочу сказать,— сдавленным голосом произнесла она, — что я, жена Болдуина, оказалась одна  из Византии в Иерусалиме во время его осады. И это несмотря на то, что мы союзники, что мы связаны династическим браком — Византия и Иерусалим. Никто не мог вступиться за Константинополь. Я одна стояла на этой стене и... — у нее пресекся голос. Она закрыла лицо руками и согнулась пополам от немых рыданий.


— А зачем вы, дочь моя, вообще встали на эту стену? — неприязненно произнес патриарх.


— Зачем же вы так говорите с девушкой, ваше преосвященство? — неожиданно вступился  за Евангелину патриций, вдруг проникнувшись сочувствием к заплаканной принцессе. Евангелина  смутно расслышала его слова.   Она побрела прочь с дворцового  двора, рукой придерживаясь за стены.


— Кто это? — услышала она за спиной.— Евангелина Комнин?


— Она самая. Давно не было видно. Пришла, наверное, за отца просить, за этого двоеженца. Видать, голодает государь-то без своего народа.


— Ничего, пусть поплачут, эти Комнины. Мало налогами разорили, еще и казну прислали делить.


— Так я слышал, она его любовница, а вовсе никакая не дочь.


— Любовница? Дочь-то? Ох и грех!


— Так она, должно быть, с исповеди. Вот возгордилась, блудница, вышла замуж за католика, да еще с  собственным отцом пакостью занималась! Ужо теперь раскается! Посмотри на ее одежды. Истинно сказано: и пес возвращается в блевотину свою. Небось, бросил ее Болдуин. Прогнал, точно шлюху. Не удалось скрыть грех-то. 


 У Евангелины не было сил даже думать о том, чтобы с кем-нибудь объясняться. Она  побежала прочь.  Ее душили слезы.  Какое-то время она просидела под сенью портика, продолжая рыдать. Какая-то женщина склонилась над нею.


—   Девушка... Что с тобой?


Евангелина не могла говорить. Она только мотала головой. Женщина села рядом и обняла девушку за плечи. Она пыталась добиться хоть слова, эта незнатная женщина, и слышала только стоны и рыдания. 


— Что у тебя случилось? Расскажи. Не можешь? Ну хорошо, хорошо.


Она отлучилась и вернулась с кувшином воды, чтобы умыть Евангелине лицо.  Наконец Евангелина прорыдала:


— У меня нет родины... У меня нет родины, понимаешь?


Женщина внимательно посмотрела в покрасневшее, распухшее от слез лицо царевны и понимающе кивнула.


— Ты ведь византийка?


— Да.


— У всех нас нет родины. Все мы неприкаянны здесь, в Константинополе. Мы приходим в другие города и страны, и там находим свою родину. А здесь... все бегут отсюда.


  Она подала Евангелине хлеб и сыр.


— Хочешь есть? Ешь. И плач, плач, легче станет.


— Спаси тебя Бог, — сказала Евангелина. Слова женщины о том, что никто из византийцев не чувствовал себя на родной земле, как дома, хоть и были горьки, принесли Евангелине некоторое облегчение. Она не была одинока. По крайней мере, не так одинока, как прежде.


  Евангелина стала есть. С каждым глотком пищи она приходила в себя. Взор ее прояснился. И вот уже она  увидела рядом с женщиной, которая кормила ее, другую фигуру. Этот был человек в белом, похожий на эмира-врача.


— Следуй за мной,— сказал он, и Евангелина вновь оказалась на той самой дороге, где видение Мелизанды явилось ей, и где очнулась после видения Рая.





(На самом деле пришел Форестер и сказал: «Ну что ж ты не дождалась!  С тобой особое дело. Забудь все, чем тебя грузили Мелизанда и Эжен-Бог. Они оба ничего не знали. Пошли на то же место. Забудь, что ты здесь была. И вы все забудьте. Не было ее здесь.» Форестер накормился у костра и увел дважды перееханную Евангелину на дорогу к Иерусалиму — переезжать в третий раз)





  Перед ней стоял тот самый человек и протягивал ей нечто сверкающее, ослепительно белое.


— Вот, Евангелина Комнин. Ты должна сделать выбор. За твои заслуги перед Господом тебе дано выбирать — остаться на земле или уйти на небо и стать ангелом. Это — ангельские крылья. Ты получишь их, если решишь  стать ангелом. Выбирай.


  Крылья искрились и переливались в солнечных лучах. Мимо проходили люди. Они не видели этого сверкания, не видели Евангелину и ее собеседника. Евангелина в тупом удивлении таращилась на крылья.


— Но как же... как же так... Я не знаю, что выбрать.


— Это большая награда, большая честь — выбирать судьбу. А крылья получают только немногие ангелы. Их надо заслужить.


— Чем же я заслужила? Ведь из-за меня случилась такая беда!


— Сейчас я не могу тебе сказать. Ты все узнаешь, если станешь ангелом.


— А если останусь на земле? 


— Будешь жить дальше, как будто ничего не случилось. Я ничего не смогу тебе объяснить.


  Евангелина мучительно раздумывала. Рай не привлекал ее. Остались тусклые воспоминания, а разговор с Богом... так она беседовала с ним и раньше, на земле. Долг перед Византией, вина, которую надлежало искупить... но она теперь никак не могла вспомнить, что же узнала от Господа о коварном замысле Мелизанды, и какими сведениями могла помочь Византии. Тут она поняла, что и посещение рая, и посещение Константинополя были только видениями, призванными показать ей возможные пути.





(Форестер сказал: «Забудь, что говорил Эжен», и Евангелина окончательно запуталась. Она уже успела рассказать патриарху то, что и ему, и ей надлежало напрочь забыть. Теперь было вообще непонятно, что же она знает — учитывая, что с Богом она не общалась и вообще не была в раю, не будучи убита. Все усилия ушли впустую уже во второй раз. Евангелина «переехалась». У нее атрофировалось всякое желание что-то делать и кого-то спасать. Тем паче, что Византия отнеслась к ужасной вести с вопиющим равнодушием)





— А что там, в раю, делать? — растерянно спросила она.


— Не могу сказать. Если бы все знали, все бы стремились туда из желание получить награду. Этим нарушилась бы свобода выбора.





(Тут мимо проходили два ангела. Один ангел крикнул: «Эй, не забудь мне крылышки-то вернуть». «Не беспокойся»,— сказал искуситель. «Смотри, не порви»,— настаивал ангел. «Не порву»,— отвечал искуситель. Красивая сцена была грубо смята. Евангелине стало неловко, и благодаря этому сочувствию выбор был предопределен. Хотелось поддержать собеседника, который мог подумать, что этим комическим казусом его миссия подорвана. Евангелина никогда не умела выбирать только для себя.)





— Будучи ангелом, я смогу вторично стать человеком? Смогу посещать землю? Смогу завешить свое дело здесь, на земле? Чем-то помочь Византии?


— Не знаю. Все решится, когда ты станешь ангелом.


— Я не знаю...


— Не торопись, выбирай.


 Евангелина, мысленно глядела на застывшие в равновесии чаши весов. Ей не хотелось ни жить, ни умирать. По крайней мере, не имело смысла жить, если она не знала правды. Правда — это то, зачем все случилось. А выяснять правду опять и опять, как она делала это уже не однократно — у врача, у Мелизанды, у Господа... и снова идти в Византию... и получать тот же ответ... О Боже, нет, нет, она устала, она больше не может!


— Правду. Я хочу только знать, что же на самом деле произошло. Раз и навсегда, я хочу узнать всю правду. Кто прав, кто виноват. Кто что и зачем сделал. К чему что привело. Я хочу знать.


— Только если станешь ангелом. Как человеку я тебе ничего не могу сказать.


Мелизанда говорила одно, эмир — другое, Бог — третье. Надо было узнать все целиком и больше не мучиться, отстаивая на земле какую- то крупинку правды... или лжи. Евангелине нужен был смысл происходящего. Какой-то смысл, что-то единое для всего, что случилось, какая-то цельность и цель.


— Ладно, ради того, чтобы узнать правду, я готова на все. Хоть ангелом. Мне все равно.


   Человек кивнул.


— Что же, это твой выбор. Слушай же правду.


Ты выдержала шесть испытаний. Испытание верой — когда отказалась молиться именем чужого Бога, но согласилась силой веры исцелить человека. Испытание молчанием. Испытание клеветой. Испытание железом — когда тебя выставили под стрелы. Испытание огнем. Испытание на милосердие — ты лечила раненых врагов. Последнее, седьмое испытание, ты только что провалила.


— Я знаю, — сказала Евангелина. Ей открылся смысл произошедшего. Она думала, что все уже произошло, осталось узнать только правду. Но в этом желании узнать смысл и скрывалась опасность. Она слишком рано пожелала покоя и знания.


— Это было испытание славой,— объяснил человек.


— Нет. Это было испытание веры... испытание покоем... Во мне оказалось мало веры. Я захотела все узнать. Мне не хотелось жить... Что теперь будет? Я смогу вернуться?


— Нет.


— Никогда?


— Никогда.


  Евангелина в ужасе схватилась за голову.


— Но я ошиблась! Я хочу все исправить!


— Пойми, Евангелина,— мягко сказал человек.— Ты совершила великий подвиг. Если бы ты согласилась остаться на земле, стала бы святой. А так взята живой на небо. Если ты и вернешься на землю, то не сможешь творить на ней дел, как раньше. Ангелы следуют принципу невмешательства в дела земные.


— Нет! Какой же это рай! Я не смогу в нем жить! Я буду мучиться! Я хочу на землю!


  Евангелина заплакала опять, но это были не слезы бессилия и отчаяния утратившего волю к жизни существа — это были горькие слезы раскаяния и желания исправить содеянное.


— Я должна вернуться! Не надо мне святости, только верни меня туда! Какой из меня ангел?! Я грешна, грешна! Я бы больше сделала на земле! Я не смогу помогать людям!


— Из тебя будет прекрасный ангел. Ты совершила подвиг, ты удостоилась крыльев, которые не каждый ангел заработает. Ты будешь встречать души людей в Раю, ты сможешь помогать им там...


  Долго утешал ее человек, похожий на врача-эмира. Евангелина с отвращением смотрела на сверкающие ангельские крылья, которые вдруг чудесным образом приросли к ее плечам. Она ненавидела свою долю и упорно просила вернуть ее на землю. Крылья колыхались у нее за спиной, и, легкие, как пух, казались ей тяжелей цепей.


— Что угодно, только верни меня на землю! — умоляла она. Смысл бытия явился ей.


— Хорошо. Мы явимся Господу, и пусть он скажет,— наконец сказал человек, искушавший ее, видя ее неотступность.


  Когда они опустились в Раю, и Евангелина сложила свои ненавистные крылья, бывший с ней человек призвал Деву Марию, и она явилась в образе Ангела в сияющих голубых одеждах. В руке ее была беля роза.


— Чего хочет это дитя?


— Эта девушка совершила великий подвиг, но не выдержала последнего испытания — испытания славой. На то были серьезные причины — ей слишком много пришлось перенести, она запуталась. Она выбрала остаться в Раю, но тут же одумалась, раскаялась в выборе и просит вернуть ее на землю. Я прошу за нее. Она достойна высшей награды.


— Ты не хочешь остаться на небе? — спросила Пречистая Дева Евангелину.


— Я хочу на землю. Мне не нужно никаких наград. Не надо мне этой святости. Прошу тебя, верни меня обратно. Дай мне какое угодно испытание, только бы мне было, зачем жить. Я устала допытываться, где правда, но теперь я вижу, что во всем, что произошло, был высший смысл, я опять хочу жить и готова на все... на любые испытания. Теперь я все вынесу — как простой человек, не как ангел и не как святая. Вели мне совершить что-нибудь достойное, позволь мне искупить свою вину, позволь доказать, что я не зря живу.





 («Лорка, пожалуйста, дай мне квест!— просила Евангелина.— Что-то, ради чего нужно жить. Любой, самый сложный, но... чтобы что-то высокое, святое, ради чего можно жить. Мне нужна какая-то цель. Тогда я выберусь»


«Этот человек достоин,— сказал Форестер. — Хотя и не прошел последнее испытание, но я свидетель —  человек достоин высшей награды»


«А я вообще не понимаю этих заморочек со степенями и семью испытаниями,— вдруг дернула плечом Лорка. — Да черт с ними со всеми! Достойна? Замечательно. Сейчас получишь квест».


  И тогда Евангелина воистину познала, что есть добродетель, именуемая Мастерское Милосердие.)





И милостиво склонила голову Пречистая Дева, и молвила:


— Согласна ли ты, дочь моя, помочь одному благочестивому и доброму человеку обрести святыню, именуемую Плащаницей?


— О, да! — воскликнула Евангелина, и слезы сразу высохли на ее щеках.


— Эта святыня поможет обратить язычников в христианскую веру. Ты выйдешь из Рая уже другим человеком с другим именем. Выйдешь, преисполненная благодати Божией, и люди станут звать тебя святой.


— Но, госпожа моя, как же я смогу помочь моей Византии? — с мукой спросила Евангелина, ибо еще не рассталась ее душа с земными привязанностями, земными обетами и земными грехами. — Неужели я так и не смогу что-то сделать для нее? Как я смогу искупить то, что было сделано, если ничего не буду помнить, ничего не буду знать о том, что произошло на самом деле с принцессой Евангелиной, и законно ли ее обвиняет королева Мелизанда.


— Твоя душа может помнить историю Евангелины, — позволила Дева Мария.


  Она подозвала ангела и велела отвести Евангелину в то место, откуда она начнет свою новую жизнь. Евангелина склонилась перед Пречистой Девой, затем обняла и поцеловала своего Искусителя, похожего на врача-эмира, и вознеслась вместе с ангелом на превысокую гору, откуда открывался вид на все страны и континенты.


— Помолись, — велел ей ангел. Евангелина предалась молитве. И то была не православная и не католическая молитва, не еврейская и не мусульманская. То была молитва души, не знающая канонов.


Ангел же сказал ей:


— Узри, душа, все величие мира сего. Смотри, как он прекрасен — се, творение Господне.


  И душа Евангелины смотрела и дивилась и превозносила Господа в мыслях своих.


— Узри, душа,— молвил тогда ангел.— Ты светла и чиста, но тебе придется спуститься с райских высот, и тебе придется совершить грехопадение, чтобы познать добро и зло и жить среди людей, в этом мире. Ибо такова воля Господа, что нужно пасть, чтобы возвыситься. Вот, вкуси плод с Дерева познания Добра и Зла.


  Евангелина посмотрела на Дерево и увидела там плод. И поняла, что будет он сладок на устах, но горек в утробе. И подошла к нему с внутренним трепетом.


— Не бойся, дитя, — сказал ангел, видя ее колебания.— Это не искушение.


— Я верю. Бог хочет, чтобы я пала в мир,— сказала Евангелина.





(«Не бойся, это не искушение»,— сочувственно сказал ангел, видя ее несчастное лицо.


«Я верю,— пискнула в ответ Евангелина. —Не такая падла Господь Бог»)





 И душа Евангелины взяла плод и ела его. И когда плод был съеден, узнала душа, что теперь ее имя — Женевьева, и что католики почитают ее святой.  И что уже соединены две половины щита и прочтена надпись, указующая путь нахождения Плащаницы. И узнала, что надлежит ей найти госпитальера, который ищет святую Плащаницу, на которой запечатлен лик Христов. А чтобы найти плащаницу, надо прежде обрести три вещи — венец Жиневры,  некий клинок и наваррский жезл. И клинок уже найден этим благочестивым госпитальером. А поскольку помнила она смутно свою прежнюю жизнь, то вспомнила, что видела на королеве английской венец, подобный тому, что требуется отыскать для обретения плащаницы. И, окрыленная новой задачей, понеслась душа Евангелины — теперь Женевьевы — прямо в святой город Иерусалим.











ЛОУФОЛ ГУД


Дальше был сон, где бродила душа Женевьевы меж госпитальеров в их иерусалимской обители и спрашивала, кто из них знает о святой плащанице. Все знали, но все указывали, что вопросом этим ведает их магистр, который сейчас отлучился. Женевьева стала ждать магистра и меж тем слушала разговоры госпитальеров и изумлялась им. Ибо поговаривали госпитальеры, что наскучила им вера католическая и хотят они от нее отклониться, вот только не знают, куда. И один из них сказал, что скоро будет среди госпитальеров великая ересь.


 Вскоре явился Женевьеве человек, на которого ей указали, что это магистр госпитальеров. Душе Женевьевы облик этого человека показался почему-то знакомым, и приятно, и неприятно. Магистр был весел и распевал псалмы на латыни. Женевьева решила сперва, что у еретиков-госпитальеров магистр не брезгует выпивкой, но, взглянув на него внимательней, поняла причину радости. На челе магистра сиял венец Жиневры.


  Дождь лил, как из ведра, грохотал гром. Люди собрались под сводами обители. Было почти совершенно темно, и говорящие едва различали лица друг друга. Как это обычно бывает во сне, говорить было крайне затруднительно: то и дело набегали какие-то люди и отвлекали магистра, да и сам он был, как ребенок, а не как взрослый муж — пел и смеялся и отвлекался на разговоры. Наконец он внял настойчивым просьбам Женевьевы и склонил к ней слух.


— Мое имя — брат Галактион,— сказал он, делая над собой усилие, чтобы сосредоточиться.— Чем могу служить, мадемуазель?


Опять что-то знакомое послышалось Женевьеве в этом имени, как будто она знала кого-то, такого же важного и ребячливого одновременно, кто носил это имя.... много-много лет назад.


И хотя она сказала уже, что пришла по поводу плащаницы, пришлось повторить, и тогда магистр стал серьезен. 


— Господь велел мне помочь тебе обрести плащаницу. 


— Хорошо,— магистр кивнул.— А как ваше имя, мадемуазель? Кто вы?


— Называйте меня сестрой Женевьевой,— сказала Женевьева. Магистр понимающе хмыкнул и поклонился. Кажется, он понял, с кем имеет дело. Женевьева продолжала:


— Мне было сказано, что вы нашли клинок, но я вижу у вас и венец. Вы взяли его у королевы Английской?


— Да, сестра Женевьева.


— А где был добыт клинок?


— Я не в праве говорить об этом.


— Хорошо. Что с жезлом?


— Пока неудача, — с досадой сказал брат Галактион.—  Я нашел его в Тулузе, но мне отказываются его отдать. Я говорил сегодня с Раймундом Тулузским, но он мне, магистру Ордена Госпитальеров, отказал в просьбе отдать жезл!


— Вы сказали, что это Божье дело? Что мы ищем Плащаницу?


— Говорил. Бесполезно.


—  Странно... Я пойду к нему и поговорю с ним. Готовы вы завтра с утра выступить в путь, чтобы присоединиться ко мне?


  Магистр выразил готовность.


— А вы знаете, сестра Женевьева, что надлежит сделать с этими предметами, буде мы обретем их?


— Сложить определенным образом... Еще знаю, что нужен солнечный свет... Господь откроет нам, как быть, только бы мы выполняли Его волю.


— Солнечный свет,— магистр с сомнением покачал головой, обратив взор к грозовому небу. И тут вспышка молнии осветила лицо Женевьевы. Брат Галактион ахнул от удивления и попятился.


— Как?!  Предательница?!


— Простите? — не поняла Женевьева. Но душа ее откликнулась странной болью, душа все знала.


— Простите, сестра...


— Женевьева.


— Простите. Я, наверное, обознался. Просто вы очень похожи... Было бы странно предположить, что Господь изберет искать Плащаницу ту женщину, за которую я вас принял.


— За какую женщину? Почему странно?


— Мне показалось, что я вижу перед собой Евангелину Комнин, византийскую принцессу, жену короля Болдуина,— невозмутимо пояснил брат Галактион.— Она предала Иерусалим, открыла ворота сарацинам...


— Что-о?! — перебила его Женевьева, сама не своя от негодования.— Как вы могли в это поверить?! Вы всегда, что ли, слушаете досужие сплетни?


  Брат Галактион обескураженно заморгал.


— Но королева Мелизанда сама сказала...


— И вы поверили! Вам достаточно, чтобы о человеке было произнесено одно худое слово, чтобы вы просто взяли и поверили, без всяких вопросов! А вы еще считаете себя рыцарем, паладином! Служитель правды называется! 


—  Так, значит, она не предательница? — брат Галактион удивлено покачал головой.— Значит, произошла ошибка...


«Сам ты ошибка Господа Бога»,— едва не сказала Женевьева. Она вся дрожала, сама не зная, почему ее так трогала эта история. Евангелина в состоянии сна занимала в их общей с Женевьевой душе не такое уж малое место, и то, что не вспомнилось бы днем, сейчас, во сне, всплыло в памяти Женевьевы в самых ярких подробностях. Она переживала заново все отчаяние Евангелины.


— Ошибка? Это была не ошибка, а клевета. Мелизанда клеветала, понимаете ли вы? И никто не поинтересовался мнением противной стороны. Никто!


— Как же так...— пробормотал магистр, озадаченно лупя глазами.


— Теперь обвинение пало на всю Византию,— с горечью сказала Женевьева. — Мелизанде было нужно завоевать ее. Нужен был предлог. Может, и вы на Византию войной пойдете?


— Нет, — твердо заявил госпитальер.— Я уже сказал королеве, что пока не доказана вина Константинополя, никаких военных действий против него предприниматься не будет. Даже если византийская принцесса  что-то сделала против нас, это сделала она, а не Витзантия.


— И на том спасибо. Но почему, почему вы не захотели узнать правду?


— Мне... мне было не до того,— криво усмехаясь, оправдывался госпитальер.— Осада шла.


—  И, однако, приняли совершено определенную точку зрения. Раз и навсегда. Так легче, правда?  Почему так легко поверили? По-вашему, если человек не оправдывается, не бьет себя в грудь, не отвечает криком на крик,— значит, виноват?


— Но она же плакала... И закрывала лицо... Я решил, что от стыда.


  «От стрел, дурак!»


— Она молилась,— мрачно сказала Женевьева.— За душу вашего короля молилась.


  Она вкратце рассказала, как Мелизанда и эмир Дамаска завели Евангелину в ловушку. Ее била нервная дрожь, голос срывался. Магистр смотрел на нее обеспокоенно.


— Вы слишком взволнованны, сестра Женевьева. Успокойтесь. Завтра нам предстоит важное дело.


  Женевьева простилась с ним и ушла. Это был яркий представитель племени немых. Есть еще и глухонемые, они страшнее. Но немой — тоже не подарок. Он не умеет доискиваться истины. Он поглощает только ту правду, которую ему подают на блюдечке. Хорошо ее переваривает и усваивает, но это — все. Бесполезно надеяться на помощь такого человека — пока он не получит четкого распоряжения совершить подвиг, он не догадается о его необходимости. Это был хороший человек, очень хороший,  иначе ему и не поручили бы поиск Плащаницы. Но он был похож на глиняного Голема, которого надо двигать Божьей силой, чтобы он шел и делал. Самому совершить шаг и протянуть руку — на такую сметливость Голема не хватило бы. В своем благом делании он был предельно пассивен.


   С этих пор Женевьева стала делить людей на тех, кто спрашивает, и тех, кто не спрашивает.





КАНОНИЗАЦИЯ


— Евангелина!  Евангелина! — услышала она голоса, доносящиеся с холма. Она подняла голову. Ей махала рукой женщина в монашеских одеждах. За нею высилась какая-то обитель.


— Ты ошиблась, сестра! — откликнулась она. — Мое имя — Женевьева.


— Женевьева? А, ну да все равно. Иди сюда, будь гостем!


 Навстречу Женевьеве выбежали женщины.


— Евангелина!


— Да нет же,— сопротивлялась Женевьева, недоумевая их упорному заблуждению.


— Так ты кто? Она или не она? — самая молодая из женщин прищурилась, вглядываясь в лицо гостьи.— Тебя убили или нет?


— Посмотри, какую часовню мы тебе отстроили! — перебила ее старшая. И указала на маленькую  часовню из тиса. — Это часовня Евангелины На Крови. Здесь Евангелина пролила свою кровь, когда спасала короля Болдуина. Кровь явлена чудесным образом и источается по сей день. А вот та женщина, которая пырнула Евангелину ножом, вследствие чего кровь и хлынула...


— Как, и с тех пор? — поразилась Женевьева.


— Да нет же, кровь явилась недавно. А вот образ святой Евангелины, — объясняла женщина с явными задатками гида. — Вот вознесение святой Евангелины живой на небо. Я тут местный иконописец... А вот обитель святой Евангелины.  Мы все трое — монахини. Мы жили раньше гаремом при шейхе нашем Исмаиле, потом устроили здесь кабак, а уж как узнали, что наша Евангелдина святою стала, порешили устроить монастырь. Наш муж Исмаил стал привратником монастыря. Сам и отстроил часовню с помощником своим. Вот трапезная для странников. А вот тот священник, который нам эту обитель и часовню освятил и житие св. Евангелины нам поведал.


  В трапезной под открытым небом скромно сидел молодой священник. При словах монахини он встал и смущенно приблизился к Женевьеве. У него была на редкость приятная, застенчивая улыбка. 


—  Это вы Евангелина?


  Женевьева не знала, плакать ей или смеяться, так фантастично все обернулось. Она-то помнила, что Евангелину объявили предательницей и даже отлучили от Православной церкви. Во всем происходящем был элемент фарса.


— Я Женевьева,— сказала она, ошалело улыбаясь.— Что-то я ничего не пойму, люди добрые. Разве Евангелина считается святой? Мне везде говорили, что она предательница. Совсем недавно мы с одной доброй женщиной из Византии даже ходили к Папе, чтобы оправдать Константинополь...


— Вот! Вот он сделал ее святой! — с гордостью сказала одна из монахинь, светлоглазая и полнощекая, указывая на священника.— Он Сорбоннский капеллан. 


— Но, патер, как же вы узнали... Я хочу сказать, как вам стало известно, что Евангелина не виновата? И на каком основании вы заключили, что она святая?


— Я видел ее на стене, когда она молилась. Потом я ходил везде и выспрашивал... Мы, сорбоннарии, ведем хроники. Это наш почетный долг. Я вот ходил и спрашивал всех, кто мог что-то о ней знать. Иногда не совсем честно. Даже к сарацинам затерся,— капеллан махнул рукой. От его облика веяло какой-то необыкновенно изящной простотой и искренностью. С этим человеком, кажется, даже дышалось легче. И этот удивительный тембр голоса — чуть приглушенный, мягкий, гибкий...— Они мне много рассказали. Что она отняла  у сарацин крест...


— И крестила святой водой,— вдруг рассмеялась Женевьева.


— Ну да? — брови капеллана радостно поползли вверх.— Мне сказали, что лечила...


— Ну и крестила заодно, — Женевьева  со скромным достоинством пожала плечами.


— Во  дает! — капеллан засмеялся и обвел взглядом свою паству, качая головой.


— Так теперь она святая в обеих церквях,— сказали монахини.— Мы Папе Римскому думаем образ Вознесения Евангелине преподнести.


  Те самые люди, которые отвернулись от Евангелины, теперь произвели ее в святые. Патриарх и Папа Римский. И эти женщины, добрые женщины, где они были со своей добротой? И где был этот добрый человек?


 Сначала нужно непременно сделать из человека мученика, чтобы потом его чтить. «И он был презираем, и мы ни во что не ставили его... » Чтобы потом «за разбойников сделаться ходатаем». Козел отпущения необходим во все времена.  Женевьева  еще раз взглянула на алтарь часовни, откуда прямо-таки хлестала «кровь Евангелины». Она сглотнула горький ком в горле, посмеиваясь уже почти истерично.


 С теми же смешанными чувствами, приближающими ее к тихой истерике, она слушала про то, как детей называют именем Евангелины, как верующие обеих церквей отправляются к часовне Евангелины На Крови за покаянием, как паломники собирают святую кровь в сосуды...


А если бы Евангелина не послушалась своего жертвенного инстинкта, не пошла бы во вражескую крепость — кто знает, не поступила ли бы она тогда лучше? Нашла бы Болдуина, молилась за его душу... ведь Господь не жертвы хочет, а милости. Почему же она поверила в жертву? Не хотелось ли ей славы? Не из гордости ли она совершила то, что эти добрые люди именуют высоким подвигом, подвигом бескорыстия и самоотвержения?  


  Только потому, что ее поступок оказался на виду, она была признана святой. В укор другим, в противовес другим. Мало того, что от нее отделались, вылепив из нее нечто монументальное, этим еще раз унизили других людей: вот вы, а вот святая Евангелина, почувствуйте разницу. Сколько среди людей незаметных героев и мучеников? Кто их произведет в святые? «Не выпендривайся,— будут говорить друг другу люди.— Ты не святая Евангелина». «Не бери на себя много, это гордыня,— скажет какой-нибудь брат Галактион какой-нибудь похожей на нее девушке.— Нам далеко до святых». Вот зачем нужны святые. Это не пример для подражания. Это пограничные столбы, обозначающие запретную зону: дальше не смей! Не дерзай! 


 А если и пример? Ура, все на Великую Жертву! Вами хотят воспользоваться? Хотят погубить вашу страну, использовать вас как орудие? Прекрасно, вперед же! Это их вина, их грех, а ваше дело стоять и молиться. Это гораздо выгодней, чем избегнуть красивого мученичества и тихо трудиться на общественной ниве. Так оно, может, больше пользы, но зато не эффектно.


 Странно, до сих пор Женевьеве так хотелось справедливости для Евангелины, а теперь ей было и радостно, и горько. Она видела, что Евангелина Комнин заслужила вовсе не имя святой. Она заслужила просто оправдание. Просто оправдание за то, что полезла на стену к неприятелю и, сжимаясь от страха, стуча зубами, подставлялась под стрелы своих же союзников. За глупое самопожертвование. За безответственность. За маловерие, приведшее ее не в храм Божий, а к сарацинскому лекарю. Просто оправдание и прощение. А ей устроили... похороны. Часовня и монастырь не имели к Евангелине никакого отношения. К той самой Евангелине, которая просила куртуазных рыцарей погрызть зубами щит. Которая ругалась с женоненавистником-госпитальером и кидалась в него, чем под руку подвернулось. Которую неоднократно надувала Мелизанда, пользуясь героико-романтической дурью, набивавшей ее голову. Которая во время потешного крестного хода распевала «Покайся! Покайся! Еще разик, еще раз!» и натравливала Змея Искусателя на Папу Римского...  Евангелина стала чужой для Женевьевы, чужой самой себе.


  В смешанных чувствах Женевьева покинула монастырь св. Евангелины, все еще улыбаясь, но несправедливо в сердце своем упрекая добрых христиан за излишнее религиозное рвение. И образ капеллана из Сорбонны, единственного, кто проявил деятельный интерес к правде о Евангелине, кто стал на ее защиту перед людской молвой,— этот образ на время затуманился, стерся, вытеснился горечью. Но только на время, ибо есть Бог.�


ПЛАЩАНИЦА


Граф Раймунд Тулузский принял Женевьеву в своих покоях, наедине. Вид он имел самый достойный, говорил в манере сдержанной и благородной. Но производил впечатление человека осторожного и недоверчивого.


— К вам недавно обращался орден госпитальеров,— приступила Женевьева.— С целью получить от вас известный вам жезл. Вы отказали, монсеньер.


— Совершенно верно, мадемуазель.


— Могу я узнать причину?


— Гм... Что же, извольте. Я не вижу оснований, по которым я обязан передать жезл в чужие руки. 


— В руки святого Ордена,— поправила его Женевьева.— И потом, основание - слово Божие. Известно ли вам, что жезл сей надобен для обретения Святого образа Господня, запечатленного на плащанице?


— Да, известно. Но почему этим делом занимается кто угодно? Мне это странно. Ко мне приходит не магистр Ордена госпитальеров, а рядовой член Ордена, и требует, чтобы я вверил ему жезл, представляющий большую ценность...


— Ошибаетесь, граф. С вами разговаривал сам магистр госпитальеров.


— Магистр?! — граф выглядел весьма удивленным. — Это был магистр? Но почему он не представился?


— Очевидно, вы  не поняли друг друга.


— Возможно.


— Это меняет дело, не так ли, граф?


— Я бы хотел поинтересоваться... для чего вам именно теперь поиск святой Плащаницы?


— Странный вопрос, граф. Это великая святыня. И чем скорее она будет обретена, тем лучше. Она необходима для обретения язычников в истинную веру.


— Вот как? Такова ее чудотворная сила? 


— Да, граф. Теперь вы понимаете, что она нужна не только как святыня сама по себе и не только для поднятие духа крестоносных войск, но и для мирного завершения многих военных дел.


— Не вижу поблизости ни одного язычника,— покачал головой Раймунд.— Мусульмане и евреи — не язычники.


— Бог с вами, граф! А сицилийцы?


  Граф оживился.


— Эти сицилийские сво... прошу прощения, мадемуазель. Действительно, они же язычники. В таком случае вот что я вам скажу, мадемуазель, — твердо сказал Раймунд Тулузский.— До этих ваших слов я еще колебался, отдавать ли вам жезл. Теперь я не колеблюсь. Не отдам. Если речь идет о сицилийцах, я не поверю самому Папе. Эти мерзавцы способны только принять вид, но обратиться в истинную веру — никогда. Нет, мадемуазель. На такое дело я жезла не отдам.


  У Женевьевы засосало под ложечкой. Она провалила дело. Своими руками она оттолкнула жезл от себя. Дернул ее черт за язык!


— Но, монсеньер, речь идет именно об истинном обращении. Речь идет о чуде! — в отчаянии борясь с внезапно приступившим головокружением, попыталась исправить дело Женевьева. — Да, это разбойники, но разве разбойник не покаялся на кресте? Плащаница — источник чудесной силы, она превосходит все человеческие силы, и то, что кажется вам невозможным, ею свершится.


— Почему вы так уверены в этом? — недоверчиво спросил Раймунд.


— Потому что я слышала волю Божию. Бог хочет, чтобы плащаница была обретена и послужила обращению язычников в веру Христову.


  Раймунд в задумчивости опустил голову.


— Сицилийцы... — пробормотал он. — Не верю я сицилийцам. Что хотите со мной делайте!


— Но в Бога-то вы верите! — с силой воскликнула Женевьева.— Верите в возможность чуда!


— Да, верю.


—Тогда смиритесь и отдайте жезл, дабы чудо свершилось.





 Раймунд поколебался.


— Хорошо. Я отдам магистру жезл. Но мое условие таково: я принесу его сам, как могу скоро.


— Прекрасно! Сейчас должен быть Собор в Париже, и магистр, вероятно, будет присутствовать...


— Хорошо, встретимся на Соборе в самое ближайшее время.


— Спасибо, брат мой!— Женевьева, исполненная благодарности, бросилась на шею Раймунду, и тот с изумленной улыбкой ответил на ее объятия.


  Скрепив таким эмоциональным образом договор, Женевьева уже не сомневалась в искренности доброй води графа Тулузского, и как на крыльях полетела в Париж.





Собор почему-то отменили. Женевьева встретилась с братом Галактионом у ворот Парижа и поведала ему о данном Раймундом согласии. Галактион с именем Божиим на устах перекрестил Женевьеву и немало подивился тому, что до Раймунда не дошло, что перед ним стоял магистр госпитальеров, несмотря на то, что брат Галактион  ему представился. Позднее выяснилось, что Раймунд готовился к свадьбе, а в таком состоянии человек теряет голову. Однако он явился на встречу с Женевьевой и Галактионом. Мужчины поглядывали друг на друга недоверчиво.


— Я не вижу при вас жезла, — сказал брат Галактион.


— Он со мной. Но я прежде хотел бы удостовериться, что все остальное, необходимое для обряда, при вас.


  Чуть поторговавшись (сердце Женевьевы при этом то и дело обмирало), они сошлись на том, что вместе с Женевьевой и одним священником, которого уполномочил на это дело епископ, отыщут  нужную им часовню и там вопросят бога о дальнейшем.


  Когда в часовне, которая находилась в парижском предместье, они сложили вместе на алтаре жезл Кордовы, клинок Наварры и венец Жиневры, то обратились к молитве. Последнее, что видела Женевьева — луч света, внезапно упавший сквозь окно на алтарь.


Она пришла в себя от громкого возгласа:


— Братья, свершилось чудо, Бог явил нам лик Христов!


  На руках брата Галактиона лежало белое полотно в бурых потеках крови. Пятна складывались в человеческий лик... Женевьева благоговейно припала губами к плащанице, и все сделали то же.


  Венец Жиневры брат Галактион возложил на голову Женевьеве (честно говоря, она не знала, куда с ним деваться, не привыкнув носить вещи столь шикарные, и сбагрила его обратно), и плащаницу торжественно вынесли из часовни.


  В ту же минуту до них донесся крик о том, что сицилийские разбойники стоят у Парижа.


— Вот нам случай употребить плащаницу во благо, — сказала Женевьенва.— Она предназначена для обращения язычников в веру Христову!


— Сестра Женевьева, вы уверены? — усомнился брат Галактион, который нацелился везти плащаницу в Иерусалим.— Плащаницей следует обращать язычников?


— Конечно. Она же чудотворная.


— Это ясно. Но вам было сказано Господом, что плащаницу нужно просто найти или обращать с ее помощью?


 Ему надо было знать точно, какие распоряжения поступили от Господа Бога. Отпечаток мертвого лика был ему важнее живых людей. Он собирался спрятать плащаницу и просто хранить как реликвию, как будто ее святая сила поубавится от частого употребления!  Знакомое глухое раздражение посетило Евангелину.


— Не человек для субботы, а суббота для человека. Конечно, плащаница нужна прежде всего для спасения душ.


 — Это воля Господа?


— Да, это воля Господа.


  Получив соответствующее распоряжение, брат Галактион развернулся и двинул с Женевьевой к Сене, у которой собрались французские войска. На том берегу собралась толпа сицилийских головорезов.  Стороны обменивались через реку смачными ругательствами. До драки было недалече.


— Река, — сказал брат Галактион.— Вы можете идти по воде, сестра Женгевьева?


— Я попробую,— промямлила сестра Женевьева, и вместе с Галактионом ступила на воды.


  Плащаница ли поддержала их или вера брата Галактиона (который, получив, ценные указания от Господа, не сомневался в принятом решении), но они пошли по воде, несмотря на тихую панику Женевьевы, которая отродясь не практиковалась в подобном искусстве. Сицилийцы приумолкли и довольно дико смотрели на пару, шествующую по водам, аки по суху. Никто не осмелился даже лук поднять.


  Ступив на берег и держа перед собой плащаницу, брат Галактион и сестра Женевьева принялись убеждать язычников покаяться и оставить убийство. Они опустились на колени из почтения к святыне, и сицилийцы последовали их примеру. Говорили оба, по-видимому, очень горячо и убедительно. Да и чудо хождения по водам возымело свою силу, не говоря уж о чудесной плащанице. Пара проповедников распределилась по ролям сообразно своим характерам: брат Галактион взвешенно и бесстрастно объяснял сицилийцам суть их греха, а Женевьева чуть не со слезами умоляла  разбойников спасти свои души покаянием и креститься. И они один за другим, сначала нерешительно,  потом уже не сомневаясь, стали подходить и принимать крещения святой водой, в то время как Галактион просвещал их в основах христианской веры. Крещены были все до одного, включая предводителя, поклялись прекратить войну и согласились для покаяния и познания христианской веры совершить паломничество в Иерусалим.











**************************************************************************


ИСКУШЕНИЕ ПЯТОЕ


Все замерло в ожидании Армагеддона. Люди как-то сами собой стеклись в Париж: все ждали какого-то чуда. «Бог явится здесь»,— говорили люди всех стран и народов. Приходили мусульмане и садились рядом с христианами. Все ждали Мистерии.


  Женевьева (она же Евангелина) была в числе других. Помня сказание о мальчике, бросающем мяч, она не торопилась предаться благочестивым помыслам и молитвам, дабы приготовиться к Страшному Суду. Она занималась повседневными делами и развлечениями — например, посетила турнир менестрелей и возвращалась оттуда, когда к ней подошел тот самый священник из Сорбонны, что освятил часовню Евангелины.


  Капеллан смущенно приблизился к ней. 


— Тут все собрались в ожидании Мистерии... А я хотел пригласить тебя... если так можно выразиться,— капеллан виновато усмехнулся.— На меня накатило великое смирение. Я понял, что слишком многого ждал от Игры.  Разочаровался. А сейчас решил, что прежде чем всему придет конец, надо попытаться сохранить в душе то ощущение святого, которое иногда появлялось. Ведь это самое главное... Все, что удалось вынести из этой земной жизни святого — все это надо воскресить. И принять то, то было и хорошего, и плохого. Смиренно принять. Я собрал несколько человек... всего несколько человек, чтобы пройти по тем местам, где я искренне молился Богу. Вспомнить все это. Больше ничего не надо. Я бы очень хотел, чтобы ты пошла с нами. Я сам не знаю, почему подошел... Просто я был бы очень рад, если бы ты тоже в этом участвовала.


 Женевьева-Евангелина смешалась.


— Ой, спасибо, конечно, но... Здесь же будет что-то... Я никогда еще такого не видела.


— Ну а мне-то как раз это не особо интересно, навидался я всяких чудес и мистерий,— махнул рукой капеллан.


— А нельзя ли пойти по святым местам потом... ну, после всего, что здесь будет?


— Нет,— капеллан мягко, но решительно помотал головой.— Это нужно сделать сейчас, пока чувствуется необходимость, пока есть чувство... вот этого самого смирения. Смирения и благоговения. Ты не хочешь пойти с нами?


  Евангелина... да, сейчас это больше была Евангелина.. Евангелина чувствовала огромную неловкость. Она хотела остаться и стать участницей грандиозного действа, обещанного, казалось, самим Небом. И тут к ней подошел этот хрупкий человек в невзрачных темных одеждах и, почти умоляюще глядя ей в глаза, просил... нет, смиренно предлагал, не смея даже настаивать в просьбе.... предлагал уйти куда-то в сторону от хода истории, повернуться вспять, пройти по каким-то одному ему ведомым дорогам. Нет сомнения, для него это было важно. Но ей – ей было интересно совсем другое.


— Я не знаю... — Евангелине было неловко обидеть человека, столь нуждающегося в ее присутствии.


— Как хочешь, я не говорю, что это тебе понравится больше,— поспешно сказал капеллан и застенчиво опустил голову.— Мы не настаиваем. Но мне все же кажется, что ты ничего не потеряешь.


 И это было пятое искушение Евангелины, и она поддалась ему.


— Хорошо, я пойду. Только скажу одному человеку, что ухожу - он хотел со мной поговорить.


— Идешь? — обрадовался капеллан.— Спасибо. Мы сейчас начинаем с часовни, где была обретена Плащаница.


  Евангелина пообещала нагнать процессию, и пошла предупредить своих знакомых, болгар,  чтобы ее не ждали. И вспоминалась ей книга «Песчаная скрижаль», где священная история встречи Иисуса и Иоанна Предтечи описывалась как-то совсем не канонически. Помнится, в этой книге повествовалось, что когда Иисус подошел к Иордану, проповедь Крестителя никто не хотел слушать. И Иисусу стало жалко человека, который, стоя по колени в воде, охрипшим голосом призывал людей креститься, бия при этом ладонью по воде в полном отчаянии. И Иисус подошел к нему и принял крещение, чтобы оный Креститель не переезжался. И понимала Евангелина, что всякий раз, когда ее тянули за руку и о чем-то просили — буде то просьба выйти замуж за Болдуина, чтобы спасти Византию, или просьба войти во вражескую крепость и принять обет молчания, чтобы спасти Болдуина, или же просьба умереть по-хорошему, чтобы не мешать Мелизанде, или же просьба выбрать ангельские крылья, чтобы не переезжать Искусителя, или просьба пройтись по воде, чтобы не подорвать веру брата Галактиона, или же вот сейчас... — всякий раз это кончалось для нее очередным стрессом, всякий раз вело ко злу, и просто чудо, что ей до сих пор удавалось исправить последствия этого зла. Хотя нет... не всегда. Хоть однажды, откликнувшись на просьбу брата Галактиона, она неудачно пыталась вернуть медведю человеческий облик, но медведь по крайности смылся в этой суматохе, ибо суеверному народу, ждавшему чуда, и впрямь привиделось, что медведь стал человеком — и так зверь не пострадал. И хотя сицилийский король после обращения сицилийцев в христианскую веру посредством Плащаницы, кажется (а было то или не было, теперь сам черт не разберет), зарезал-таки очередного Папу, большинство сицилийцев вроде бы искренно уверовали (хотя опять же неизвестно, явился ли кто из них в Храм Соломона, как им было предложено). И когда она, подчиняясь невысказанной мольбе Мелизанды о чуде, прошла по тонкому, как волос, мосту, ведущему в Рай,— ей было даровано совершить это, и совершить во благо. Хотя — опять же — после этого Мелизанда утерла слезы умиления и вернулась к своим злодействам.


  Итак, если потакание чужим интересам и не оборачивалось во зло, то к окончательному добру тоже не приводило.


 Такими невеселыми мыслями была занята Евангелина. И корила она себя обреченно и безнадежно, ибо уже поддалась искушению уступить ближнему по неотступности его просьбы.


Но на сей раз суждено было свершиться чуду. Ибо вода камень точит, и зло, регулярно свершаемое, порой оборачивается добром. Как это происходит — одному Богу ведомо. Так или иначе, упорствование в том, что Евангелина считала своей слабостью, на сей раз привело к благу, и благу совершенному, что уже само по себе чудесно.


***************************************************************************


Капеллан глубоко вдохнул и мечтательно улыбнулся.— Свежий воздух Карпат...


С этого мгновения Евангелина вдруг глубоко уверовала в этого человека. В нем была Истина. Она перестала думать о том, что без не совершится что-то великое, что она пропустит явление Господа на землю или что-то вроде того, чудесное и знаменательное. Вот здесь, сейчас, творилась... нет, не история. Творилось чудо. 


  Она с удивлением всматривалась в чуть неправильные, но выразительные, удивительно притягивающие черты капеллана, вслушивалась в его голос, такой простой, такой искренний. В нем не было ни пафоса, ни фальши. В нем были легкость и  смирение. Золотая середина, которой ей никогда не удавалось достичь. Он осмелился повести за собой людей чтобы приобщить их к священному. Осмелился говорить о вещах и трогательных, и смешных, не боясь вспугнуть торжественность собрания.  В нем почтение к святому сочеталось с умением не чувствовать себя ничтожным пред этим святым и не унижать других. Его взгляд вверх был прям и светел, не нес в себе ни трепета, ни дерзости. Он был на Ты с Богом. 


  Только что Евангелина услышала, как он может язвить, быть даже чересчур непримиримым к чужим слабостям — когда он проехался по поводу  солдат, добывших райское знамя. Да, он мог и ревновать, и злиться. Но в этом человеке было что-то превосходящее все его человеческие недостатки. И это не было неколебимое знание добра и зла, нет, что-то сверх того, потому что добро и зло — понятия человеческие. Что же это было такое — Евангелина не могла ни сформулировать, ни четко осознать. Но с этого мгновения она не сводила глаз с капеллана, с этого обычного человека, от которого исходило нечто животворное. 





***************************************************************************


-- Я подошел ближе к стенам, и первое, что я увидел, была женщина. Женщина стояла на стене осажденной крестоносцами крепости и молилась в окружении сарацин. А под стенами бегала другая женщина и истерично кричала, что вот, та женщина на стене – предательница. Что она открыла ворота в Иерусалим неверным, что вся Византия виновна в этом. Она призывала солдат стрелять в королеву Иерусалима, жену Болдуина.  В ответ на истошные обвинения Мелизанды с вражеской стороны раздались столь же истошные визги, и я подумал: вот, начинается бабская перебранка. Одна будет обвинять другую, другая --отвечать тем же. Эта фанатичка, верно, забралась помолиться за «мир всему миру» или демонстративно перешла на сторону врага, ну сейчас и будет свара. Две экзальтированные дамы будут патетично тыкать друг в друга перстами и посылать проклятия друг другу на головы. Кто из них белый, кто черный, не важно: обе друг друга стоят.





(«Я решил, что обе девицы — дивные, только одна светлая, другая темная. Эта взобралась на стену, чтобы побороться за мир всему миру, красиво постоять, а та бегает с обратной целью. И с тоской ждал активной взаимной ругани. Думаю, сейчас начнется. Ан нет».)





  Потом я посмотрел вверх, на визжащую фанатичку. Нет, она вовсе не визжала. Визжали мужчины, отвечая на брань христиан. Женщина  молча стояла, молитвенно сложив руки, и по щекам у нее катились слезы.


  Вторая женщина продолжала бегать у стен и кричать, а та, наверху, молча молилась и плакала.


  После штурма я стал по крохам собирать ее жизнь. Оказалось, Мелизанда обманом провела Евангелину – так ее звали, она была принцессой Византии – в крепость, сказав, что ее муж, Болдуин, в опасности. И она пришла во время штурма во вражескую крепость, и стала посреди врагов молиться за душу  ближнего. При этом ее обязали хранить молчание. Мелизанда воспользовалась ею. Оклеветала и выставила на стену. Под тучи христианских стрел.


  Мне рассказывали сарацины, которые были рядом с нею, что они хотели надругаться над крестом, но Евангелина вырвала у них крест. Они испугались, что эта фанатичка способна кого-нибудь и со стены сбросить, и не посмели противиться.





(«Они решили, что Евангелина по жизни дивная и кого-нибудь сейчас со стены сбросит»)





  Потом, когда ее ранило «греческим огнем», она лечила раненых сарацин и крестила их.


  Куда она исчезла после этого, никто не знает. Говорят, взята живой на небо.


  А я построил здесь ее часовню на крови. Здесь пролилась ее кровь, еще раньше, когда она пришла сюда в поисках короля Болдуина. Она умоляла отдать юношу на лечение, и одна из... из обитательниц гарема пырнула ее ножом. Теперь эти женщины организовали здесь ее монастырь. Такова, стало быть, сила веры.


   И эта кровь теперь  проступила. Я хочу, чтобы мы все ею причастились.





  (Тут Эльфище смущенно продолжал: «Я знаю, что это только краска. Но для меня это... настоящая кровь. Вы это не примите как стеб или как кощунство. Просто это кровь, которую она пролила.»)





С этими словами капеллан взял сосуд с кровью Евангелины и нанес каждому на ладонь мазок крови. Собравшиеся благоговейно опустились на колени и приняли «стигматы». Затем родственник капеллана изъявил желание обвенчаться со своей невестой прямо здесь, в часовне.


— Это замечательно, дети мои. Я сам не знаю, почему мне так захотелось вас сюда привести, — сказал растроганный капеллан. — Только я все время вижу перед собой... эти глаза на стене...


   Тут благоговейная тишина собрания нарушилась сдавленным хрюканьем. Давилась хохотом святая Женевьева, чрезмерно буквализировавшая образ, представленный капелланом. Ей было стыдно чувствовать себя единственным трезвым человеком среди благочестивых прихожан, и она судорожно зажимала рот, чтобы подавить приступы кощунственного хохота. Ей вспоминались коровьи лепешки в Раю, ненавязчивое напоминание ангела, адресованное Искусителю-эмиру-врачу, в самый ответственный момент искуса на счет  того, что крылышки-то надо вернуть, вспоминался бесшабашный ночной крестный ход с Мойшей-Спасителем и обалдевшие цивилы, и Чудо Господне, и Папа Римский, лишенный девственности Святым Петром, и роковая для Евангелины ошибка Господа Бога, и брат Галактион, тупица и святоша, исступленно боявшийся нарушить обет и взглянуть в женское лицо... Она неудержимо хихикала над своим святым прошлым, над всем святым мира сего, и капеллан не выдержал, улыбнулся, расхохотался вместе с ней, и верующие откликнулись веселым смехом. Они крутили головами, хлопали себя по бедрам и смеялись каждый над своим святым, и  странно то, что вера не проходила со смехом, а, напротив, укреплялась, освобождаемая от того ложного пафоса, который якобы был призван поддерживать ее, а на деле тайком подтачивал и умерщвлял. Ибо грешно верить в коровьи лепешки на лугу, что это следы ангелов, а в белую сверкающую тряпку — что это крылья ангельские. И грешно думать, что постоявшая на стене пару часов зареванная девчонка и впрямь стала святой за свои пожизненные переезды и живой взята на небо, а красная краска на переделанной в часовню катапульте — ее невинно пролитая кровь.  И грешно верить, что тряпка на коленке — сама невинность, а встрепанный мужик, носящийся по полигону,— сам Господь Бог.


  Но должно верить и в невинность, и в святость, и в Бога.


    


*********************************************************************


Вечность! Жизнь вечная! Вот что было в капеллане. Вот что почувствовала Евангелина еще там, у болгар. Этот человек не мог умереть, она знала это точно. Этот человек будет жить вечно.   


 Значит, есть Бог. Есть надежда для каждого. Для нее, для Мелизанды... Вот он — гарантия вечной жизни.


  Бессмертие. Вечное бытие. Рай, он был здесь. Ближе, чем когда она созерцала райские кущи и предстояла перед лицом Господа Бога. В этом человеке Бог явил свою милость.


  Страдальчески-блаженная улыбка бродила по губам Евангелины. Она уже знала, что все возможное достигнуто.


  Капеллан с непередаваемо озорной и невинной улыбкой открыл флягу и поднялся с колен. Тряхнул шевелюрой.


— Ну, дети мои...— он тепло и счастливо  поглядел в глаза каждому.— Причастимся?


  Его движения, его интонации, его мимика — все было так естественно, так правдиво, глаза сияли таким счастьем... Обряды... что такое обряды, что такое торжественность этого собрания, когда — вот она, правда. Вот она, вечная жизнь.   Евангелина приняла у него флягу, отпила горячее сладкое вино, передала ближнему и растроганно протянула руки:


— Ну-ка, Святое Тело...


Они крепко обнялись. Очень крепко, как можно крепче, оба безумно счастливые. Евангелина ощущала тепло живого тела, стремясь слиться с ним, вобрать его в себя... неужели он настолько живой, этот маленький комок материи, неужели же в нем бьется Вечная Жизнь?!  Неужели все сосредоточилось здесь, в этом сердце, в этой плоти? Почему его так мало, почему он не везде одновременно? Почему нельзя остаться с ним навсегда, на вечность?  И страшно было разжимать объятия, как  будто умирающему от жажды отказаться пить из источника.


  Все же пришлось оторваться, разомкнуть руки и смотреть, как этого человека обнимают другие люди.  Капеллан, что называется, пошел по рукам. Крепкие объятия, невнятные слова благодарности, счастливый смех, пение...


— Еще раз причаститься, — и Евангелина опять приникла к нему, человеку, который привел ее в Рай.








И настал конец времени. И стала вечность. И было так, что когда каждый был призван на гору Фавор... или Гаризим... или Синай...  странно, это все оказалась одна гора... И выходили ангелы и звали за собой. Ангел Свободы Выбора звал тех, кто отказался от своей души в обмен на блаженство, лихих людей, разбойников и воров, игроков и авантюристов и всех, кто не шел прямыми дорогами, а искал сам, пусть и блуждая. Ангел доблести позвал воинов и рыцарей, служивших мечу. Ангел милосердия позвал тех, кто снисходил и сострадал, жертвовал и оказывал помощь. Ангел любви позвал тех, кто много возлюбил... И Евангелина пошла за Ангелом любви. Рядом шли   менестрели и влюбленные, монахи и проститутки. Рядом шел и Джауфре Рюдель, сеньор Блайи, которого она когда-то в юности умоляла погрызть щит. Поднимались они все выше, выше, устремив взор вверх. Ангелы же подходили все ближе друг к другу, приближаясь к вершине горы. И отдельные ручейки сливались в один поток, и знакомые лица мелькали там и тут.  Евангелина увидела Мелизанду. Увидела Евангелина и своих монахинь-бедуинок, и  ирландцев Йенну и Джона, и болгарина Бранко, и несторианца Артемия. Промелькнул Болдуин, и примас Иерусалима, и брат Галактион, и знакомое лицо госпитальерки, и патриарх Константинополя, и эмир Дамасска, и рэбе Мойша...  Много, много знакомых лиц, бередящих и радостные, и неприятные воспоминания, встретились теперь Евангелине, все вместе, все сразу. Она не видела среди них капеллана. И только присмотревшись к вершине, откуда бил в глаза солнечный свет, заметила она знакомую фигурку и счастливо улыбнулась. Кто-то завоевал для не Рай. Кто-то, к кому она теперь идет, чтобы получить дар.





